                                                                      Войсковой старшина Василий БИРКИН

                               В Донском кадетском корпусе

                                              Записки офицера-воспитателя

         Эту машинописную версию рукописи Василия Николаевича Биркина привез из Аргентины в Россию Александр Васильевич Алферов, кадет XLIII выпуска Донского Императора Александра III кадетского корпуса. С рукописью он оставил короткое письмо:

         «Повествование опытнейшего корпусного офицера-воспитателя – в назидание Директору и персоналу возрожденного Донского Императора Александра III кадетского корпуса. Да будет этот труд Вам в помощь и не пропадет он даром. Прочесть его мало – нужно изучить. Желаю успеха!

         В Югославии В. Н. Биркин, которого я лично знал, был у нас в 3-й сотне каптенармусом. Однако труд свой Василий Николаевич написал еще раньше, в Египте. По приезде в Югославию он передал свою рукопись генералу Бабкину, Директору корпуса. По смерти генерала его сын сделал несколько машинописных копий воспоминаний офицера-воспитателя и одну из них подарил мне. А я посчитал, что эти драгоценные страницы из жизни нашего Донского корпуса в дореволюционной России должны находиться в его стенах. А. А. Алферов. 1 мая 1995 года».

         Хорунжий Войска Донского Александр Васильевич АЛФЕРОВ скончался в Буэнос-Айресе 17 сентября 1999 года, меньше месяца не дожив до своего 86-летия.     

Знакомство

         Я еду в Донской Императора Александра III кадетский корпус учить и воспитывать будущих офицеров. Теперь это – одно из главнейших дел. России, ее Армии и Флоту нужно озаботиться тем, чтобы не дать больше революционной гнили проникать в офицерскую среду. 

         Революция* наглядно показала, что многие новобранцы были уже до призыва обучены нашими внутренними врагами, да так, что настойчиво шли по указанной им дороге. И только в тех частях, где офицерская семья не была разжижена либерально-революционным элементом, сумели и зараженных социализмом сделать верными защитниками Отечества. 

         В этом отношении поучительна история нашего 2-го Кавказского саперного батальона – распропагандированный, он в один год обратился в банду преступников. Но вот командиром к нам был назначен полковник Григорьев. Из батальона удалены все офицеры-«либералы» - Вачнадзе, Святский, Белков, Зинкевич, Зайцев. И тоже в один год часть снова стала походить на воинскую, а еще спустя такое же время мы получили от Наместника его портрет – «за выдающуюся твердость, проявленную в службе».

         Полковник Григорьев отличался полным неумением писать красно. Он ненавидел канцелярскую работу и при первой возможности бежал из канцелярии в роты. Плохо понимая саперное дело и мало интересуясь им, командир наш, пехотинец по образованию, все внимание сосредотачивал на военной жизни. Зная, кто из унтер-офицеров и фельдфебелей чего стоит, только и твердил о подготовке настоящих младших начальников. Часами наблюдал за строевыми занятиями, при нужде разнося тихим голосом и офицеров, и сапер. Григорьев ведал обо всем, что делается в батальоне, и скоро так забрал всех в руки, что мы стали думать мыслями командира.

         Хотя революционное брожение шло на убыль, общество все еще требовало широких либеральных реформ. «Ближе к народу! Ближе к рабочему и солдату!» – беспрестанно неслись крики профессоров-политиканов и журналистов, в своем либеральном запале не слышащих, что в народе зреет мысль расправиться с ними же, интеллигентами. Примеры истории были накрепко забыты, и над всем доминировало похотливое желание «свободы, равенства и братства». Боже мой, в какие дикие дебри заводит иногда теоретизирование и философствование!

         А ведь знали эти господа, каким способом и свобода, и равенство, и братство устанавливаются среди европейских интеллектуалов. Например, в немецких университетах старые студенты немилосердно школят молодых. Нет таких издевательств и унижений, через которые не должен  пройти каждый «фукс», пока не докажет своей беспрекословной подчиненности и полной преданности старшим товарищам. Только этим можно было заслужить честь принятия в корпорацию, в которой человек остается потом всю жизнь.

         Такой же прием муштровки молодежи, только военной, принят и у нас – в некоторых частях армии, особенно в кавалерии. Его называют «цуком». В Славной Гвардейской Школе, как по традиции именуют Николаевское кавалерийское училище, у Тверцов и Елисаветградцев из разношерстного «материала» этим приемом вырабатывают одинаково мыслящих и чувствующих офицеров-кавалеристов. Ничто не спасает юнкера-новичка от цука старших товарищей из выпускного класса, именующихся «благородными корнетами». Об этом стало известно обществу, и молодые люди, не склонные к  настоящей  военной  службе  и  дисциплине,  даже и не пытаются поступать в эти три 

_________________________________________________________

 * Речь идет о Русской революции 1905 – 1907 годов. – Авт.-сост.

училища, где на младшем курсе они должны по воле любого «корнета» делать приседания с поворотом кругом, отвечать на его самые неожиданные, подчас дурацкие вопросы и являться ему по несколько раз, прежде чем попасть в отпуск. Под действием цука, который можно выдержать лишь добровольно, никто не мог противиться требованиям товарищества. Все слабое быстро отсеивается, и из кавалерийских училищ выходит однородный элемент – офицеры лучшей в мире кавалерии.

         Та же манера воспитания принята в кавалерийских полках – повороты, приседания, быстрые движения, лихое отдание чести, удары бичом не по лошади, а по наезднику при обучении верховой езде, особенно без стремян на барьерах, до изнеможения повторение одного и того же упражнения на вольтижировке. Все это мне живописал мой дальний родственник и большой приятель Жоржик Исаев, вольноопределяющимся отбывавший воинскую повинность в Сумском гусарском полку. Он сын кавалериста. Его папаша был юнкером Славной Школы и офицером Конной гвардии. Уже в отставке, у себя в имении, он учил сына ездить верхом чуть не с десятилетнего возраста: цукал, хлестал «нечаянно» хлыстом, смеялся, когда тот падал, гнал на самые рискованные барьеры. Теперь Жоржик гордится: он, новичок в полку, показывает даже старым солдатам, как надо брать препятствия. И утверждает: в кавалерии без цука нельзя. Многие боятся лошади, и лишь так можно отучить от страха и выучить. Нужно или сделать из новичка кавалериста, или прогнать в пехоту. Настоящее кавалерийское сердце и мужская гордость человека обыкновенно противятся, чтобы его признали негодным, и терпеливо переносят цук. Зато никак не передать всех чувств воина, когда он становится лихим наездником!.. 

         Конечно, в кадетском корпусе другие способы воинского воспитания. Они проверены временем, и корпуса дают военным училищам хорошее пополнение. Но, как мне кажется, в шлифовке кадетских характеров не помешал бы и цук. Впрочем, будет видно. Во всяком случае, я постараюсь, чтобы из моих питомцев получались доблестные защитники веры, Царя и Отечества… 

         Директор генерал-майор Павел Николаевич Лазарев-Станищев выразил неудовольствие по поводу моего запоздания к началу учебного года:

         - Отсутствие воспитателя крайне вредно отражается на учении и поведении отделения, – попенял он мне. – Извольте как можно быстрее устраиваться с квартирой и завтра же с раннего утра являйтесь на службу. Вы с ней не знакомы, а потому прошу вас присмотреться ко всему внимательно. Прежде чем заступить на дежурство, вы основательно познакомьтесь с обязанностями дежурного и поддежурного по сотне. Для этого вы должны прожить в корпусе, не выходя из него, не меньше недели, а то и двух. Я приказал поставить для вас кровать в моем кабинете у вестибюля. За это время познакомьтесь с инструкцией, которую воспитатель должен знать наизусть. Практически присматривайтесь к дежурствам есаула Арендта. Он, Кутырев и Кумшацкий делают именно то, что необходимо делать воспитателю. Воспитатель должен все знать, все видеть, все замечать и уяснять малейшие наблюдения, стараясь быть не карателем за проступки, а предупреждать самую возможность проступка, чтобы кадеты наверняка знали, что их проступок не останется нераскрытым. Одна уверенность, что шалость будет непременно открыта воспитателем, удерживает кадета от искушения и понижает число проступков. 

         - Замалчивание проступков или невозможность найти виновных и создают впоследствии «бенефисы» и вредные традиции, – поучал меня далее директор. – В наших старых корпусах служба всего педагогического персонала, и особенно воспитателей, совершенно отравлена этими «бенефисами» и традициями. Традиция ни за что не выдавать виновных создает невообразимые трудности в борьбе с проступками. Вот этих-то традиций и не должно допускать. Тут нужен огромный такт, чтобы не оскорбить, не обидеть, не наказать невинного, не пропустить виновного. Лучше всего следует помнить пословицу римлян: разделяй и управляй. Вам именно придется в вашем отделении разделить группу трудных кадет, которые портят отделение. Разделить физически, рассадив их далеко друг от друга, разделить и морально. Последний вопрос весьма щепетильный. Нужно так повести дело, чтобы восстановить или поссорить между собою заправил. Это необходимо сделать осторожно, чтобы кадеты не заметили политики воспитателя. Покамест не усните себе всю сложность, ответственность и громадность работы воспитателя, не беритесь за это разделение, а старайтесь лишь немедленно привлекать к ответственности всех заправил. Особенное внимание обратите на Савельева. Он был старшим в классе. Ваш предшественник довольно курьезно и преступно управлял отделением. Он назначил Савельева старшим исключительно из-за его силы. Взыскивал за все с него, а Савельев начал за это бить виновных и держал класс в руках. Однако он ничего не мог поделать против остальных трудных кадет, таких же шалопаев, как он. Те собрались скопом и пригрозили Савельеву. Тому пришлось вступить в их компанию, и классом стала управлять шайка бездельников. Ее нужно лишить этого влияния. Как это сделать – вы узнаете, если прочтете наши комитетские постановления, их получите у помощника инспектора классов. Пока будете жить в корпусе, посещайте все утренние комитеты и все уроки. Вот все, что вам нужно на первое время. Потом сама служба покажет дальнейшее. На ваше счастье, вы попали в новый корпус, в котором еще не успели сложиться дурные традиции, и наше дело не допустить ни в коем случае образования таковых, чтобы и наш корпус не превратился в тип старых, где не воспитатели управляют кадетами, а наоборот. И помните твердо, что детям ни в чем нельзя верить на слово. Высказывать это недоверие вы не должны. Вы должны делать вид, что поверили. Неверием можно оскорбить и правого, и виноватого, но этого оскорбления никогда не будет, если вы примете за правило: верить, но проверять. Понимаете? Верь, но проверь! Вот основа работы всякого начальника, а тем более – воспитателя. Коротко и ясно!..

         Когда я вышел от директора, в моей голове был сумбур. Оказывается, то, что хорошо для солдат и военных училищ, совершенно не годится для кадет. В самом деле, как это мне не пришло в голову это раньше! Ведь мальчишки первого класса и третьего ничем друг от друга не отличаются – только третьеклассники худшие шалопаи, и, конечно, им никак нельзя позволить цукать младших, их даже близко к младшим подпускать нельзя…

         Ранним утром следующего дня я спешил в корпус. День выдался великолепный. Несмотря на середину сентября, было по-летнему тепло. Утренняя прогулка кадет еще не кончилась, и уже в начале Кадетского переулка был слышен шум детских голосов, бивший в уши, как гул морского прибоя. 

         Плац походил на сияющий луг, окруженный пышными деревьями, и на этом лугу скакали, резвясь, сотни мальчуганов, одетых  в белые парусиновые костюмы с синими погонами, окантованными красной выпушкой. Кадетские фуражки с темно-синей тульей и красным околышем были лихо сдвинуты на затылок. Мелькали мячи, летевшие от размашистых и ловких ударов лаптою. Слышался характерный звук ударов городошных бит по рюхам. Вокруг столбов «гигантских шагов» летали кадеты всех возрастов. На боковых аллеях видны были три дежурных офицера и высокие кадеты первой сотни, чинно гулявшие маленькими группами.

         Но вот трубач пропел сигнал отбоя, и малыши с ревом ринулись к дверям. Там образовалась пробка. Кадеты тискали друг друга, кричали во все горло, хохотали или сдавленно вопили. Видно было, что передние нарочно упираются в косяки вторых дверей входного тамбура.

         Между тем, на плацу один из дежурных офицеров неистово кричал на малышей, не желавших спешить в сотню. Два других офицера разбивали затор в дверях. Пробка дрогнула, разом колыхнулась и с тем же звонким ревом понеслась вверх по лестнице.

         Когда я вошел в спальню третьей сотни, около меня мигом образовалась толпа кадет. Все глаза были устремлены на меня. Малыши толкали друг друга, чтобы подойти поближе, и хор голосов на все лады приветствовал меня. Одни отдавали честь, другие кланялись, многие разом спрашивали, не новый ли я воспитатель второго-второго*.
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         * Сокращенное «Второе отделение второго класса». – Авт.-сост.  

         Подоспевший офицер-воспитатель стал энергично удалять кадет в умывалку. Те не пошли, а ринулись умываться и чиститься. 

         Я понимал настроение детей. Однообразная жизнь интерната заставляет интересоваться всем новым, но интерес этот обыкновенно знаменуется новыми шалостями и балаганом.

         - Зензель прет! – раздался громкий голос, и мимо меня вихрем промчался мальчуган-«тяжеловес» с лицом, покрытым крупными веснушками. Скосив на меня глаз, он орал и хохотал во все горло. За ним неслась орава шалунов. 

         Невысокий,  худощавый  офицер с  красивым лицом,  немного кривым и горбатым 

носом, живописной темно-русой бородой и усами, с блестящей лысиной во весь череп вырос в дверях и молча протянул руку навстречу шумной ватаге. Кадеты мгновенно, как по мановению волшебной палочки, остановились, точно вкопанные. В спальне еще шумели, но, заметив происшествие у дверей, затихли и там. Наступила тишина, показавшаяся даже странной.

         Меня сразу же поразили глаза офицера. Черные, как ночь, сверкающие какими-то зелеными искорками, они был и в самом деле страшны. Жуткое впечатление усиливалось густыми, грозно нависшими бровями и удивительным строением лба. Низкий и узкий, он был едва заметно скривлен, отчего один глаз, над которым краснела ясно заметная шишка, казался шире.

         - Опять Глебов? – тихо и зловеще заговорил есаул, обращаясь к веснушчатому мальчику. – И Харитонов? Отправьтесь оба в сотню и станьте на штраф. 

Наказанные, не промолвив ни слова, послушно повернулись и скрылись за дверью.

         - Почистились? – обратился воспитатель к другим. Кадеты вытянули руки и стали медленно поворачивать их ладонями вверх. – Николаев, руки грязные! Рудаков и Житков – не чищены сапоги. Марш в умывалку! И – на супе!*

         Он отступил от дверей и сделал знак рукой, не спуская с кадет глаз. Кадеты повернулись и покорно, как овцы, без шума и даже без разговоров пошли в сотню. Происшествие так поразило меня, что я смотрел и на преобразившихся шалунов, и на офицера во все глаза. Когда последний кадет вышел из спальни, есаул подошел ко мне и представился:

         - Арендт, Александр Александрович.

         Я ответил, и мы вошли в дежурную комнату. Раздался сигнал, призывающий по классам. Мгновенно шум, доносившийся до нас, прекратился. Сейчас же в комнату вошел командир сотни полковник Вечеслов и еще два офицера. Одного из них я видел уже, когда он распоряжался в спальне, покрикивая густым басом. Это был поддежурный есаул Мельников Владимир Владимирович. Он не отличался ничем, кроме оглушительного, рявкающего голоса да свирепого вида. Другой вошедший обращал на себя внимание своим огромным ростом. Он был на голову выше всех нас, отчего казался тонким и тощим. Совершенно бесцветные, прозрачные глаза, увеличенные стеклами очков, походили на две огромные дыры, пышно обрамленные черными волосами головы, короткой бородки с торчащими в сторону углами и больших усов.

         - Буданов, Владимир Петрович, – назвал он себя и долго пожимал мне руку. 

         Все поражало в этом человеке – от страшных глаз его до одежды. Аккуратная, чистенькая, с белыми рукавами, выглядывающими из-под обшлагов, она как-то не вязалась с его несуразной фигурой и взлохмаченной растительностью на голове и лице. Серебряный значок Академии Генерального Штаба уже и совсем не шел ему и казался чем-то вопиюще неподходящим. С его серьезной, не улыбающейся физиономией не вязался и разговор, который он начал.

         - Вот и еще один попал в наше болото! – сказал он, не отпуская моей руки. – Еще одним обманутым и обманувшимся больше.

______________________________________________________

         * «На супе» – наказание, которое означает, что в обед сорванец будет довольствоваться только вторым блюдом,  первого не получит. Такая дисциплинарная мера предусматривалась Инструкцией кадетским корпусам по воспитательной части. – Авт.-сост.

         Я посмотрел на него в недоумении. Как может так говорить старый воспитатель, ученый, призванный учить других. Значит, не любит своего дела?

         - Что это вы, Владимир Петрович, – обратился к Буданову сотенный, – смущаете новичка? Вам-то уж, опытному педагогу, так говорить негоже.

         - Именно мне и гоже, Андрей Федорович, ибо я действительно педагог, а не воспитатель и не люблю нянчиться с этими шалопаями. Преподавание – другое дело, особенно в старших классах. А воспитывать… Нет, очень уж беспокойное занятие!

         - Владимир Петрович прав! – рявкнул сзади есаул Мельников. – Что может быть неблагодарнее, чем возня с мальчишками, которые только и думают о шалостях? Если бы еще быть воспитателем в столичном корпусе, где детишки другие, а здесь с этой дикой станичной вольницей  сладу нет. Как нет и смысла себя надрывать.

         - Здесь легче, Владимир Владимирович, – улыбнулся ему сотенный. – Здесь народ простой, откровенный, а не столичные занозы, там бы вас больше извели. Если мы имеем дело лишь с шалопаями, то там воспитатель терпит от сознательного издевательства испорченных сынков богатых родителей. Там часто такие типы третируют воспитателя как прислугу – по привычке такого обращения с гувернерами. У нас проще – здесь мы все равны. А кроме того, здесь мы – офицеры и начальники.

         - Вы меня не поняли, Андрей Федорович, – заволновался Мельников, – я и сам знаю, что дети степей проще и с ними легче обращаться. Но, согласитесь, что наши совершенно не воспитаны. Ведь все это – станичники, деревня форменная, ни сесть, ни встать, ни слова сказать не умеют. Все так и отдает первобытной силой и совершенным отсутствием какого бы то ни было воспитания… В столичных корпусах почти каждый получил домашнюю выучку – умеет себя вести, аккуратен, чистоплотен. Там если мальчишка и шалит, то лишь в кругу товарищей – чтоб от них не отстать да и себя показать. Наедине же с ним можно поговорить, он понимает воспитателя, понимает свои промахи и проступки. А здесь!.. Не знаете разве, как они живут у себя дома, по станицам? День обращают в ночь и наоборот. Лето – в степи, в плавнях на рыбалке и охоте, вечно между простонародьем. И вот приезжают с каникул…  

         - Зато чисты сердцем и телом! – засмеялся полковник. – В станицах нет гадких городских соблазнов.

         - Да поймите же меня, Андрей Федорович! – совсем разволновался Мельников. – Их же невозможно воспитывать, они воспитанию не поддаются! В станицах оно не нужно. Там режут правду-матку в глаза, не уговаривают и ничего не доказывают – хватают плеть и начинают учить по чему попало. Там не едят, а лопают. Жир гусиный, индюшиный, поросячий течет по подбородку, и его вытирают не салфеткой, а ладонью. Вино пьют все – и старики, и детишки, и девушки. «Кто не умеет украсть, тот не казак!» Разве можно втолковывать детям, будущим офицерам такое? Они упиваются своим казачеством, и я повторяю: воспитать их по-нашему нельзя! Здесь живут желудком, а не идеями. И правы казаки в своих жалобах, что воспитателями в корпус берут иногородних. Я и сам вижу, что мне здесь делать нечего, и потому стремлюсь уйти.

         - А все-таки они чисты простой деревенской чистотой! – настойчиво повторил сотенный.

         - Это какой же такой чистотой особенной? – спросил вдруг Буданов.

         - Как какой? Нравственной, телесной. Нет той распущенности, тех пороков, что захлестнули Россию.

         - Да вы забыли, Андрей Федорович, что у нас тут делалось во время свобод! – удивился Буданов. 

         - Все это было, не отрицаю, но в таком малом количестве, что обобщать за весь Дон нельзя. Это грех каждого города, но не станиц.

         - Не смею с вами спорить – в станице не жил. Но что касается  до городов, и нашего, и особенно Ростова, то могу вас заверить, что они ничуть не отстали от века. Не так ли, Александр Александрович?

         Арендт сделал хитрую гримасу и прищелкнул пальцами. Педагоги вдруг повеселели, посмотрели друг на друга и дружно расхохотались.

         - Греховодники!- тоже весело улыбнулся Вечеслов. Но Мельников не собирался ставить точку.

         - А я могу добавить к этому, – зарычал он, – что вы, сидя в корпусе и живя отшельником, многого и вовсе не знаете. Я утверждаю, что журнал комитетских протоколов не выявляет и одного процента того, что существует на самом деле. Вы не знаете жизни ни деревни, ни станицы. А ведь там, в отличие от городов, начинают беситься до совершеннолетия. Не в духе свободолюбивых казачков ограничивать себя в чем бы то ни было. Посмотрите внимательно на каждый класс, и увидите, что заводилами являются не городские, а именно самые захолустные станичники. В большинстве – второгодники. Они-то и ведут воспитание в отделениях, а вовсе не воспитатели. И не вы поднимаете станицу до себя, а станица захлестывает вас. Я так разочарован педагогикой и педагогами, что готов сказать всем в глаза, чего они стоят!

         Глаза у сотенного командира заблестели, он отрубил рукой и сказал:

- Ладно, говорите, как на исповеди. Слушаем!

         - Не хочу!

         - Нет, раз начали, продолжайте. А я вам помогу вопросами. Ваше мнение насчет директора?

         - Определеннейшее! Академию кончил по второму разряду – значит первые места и в строю, и в управлениях закрыты. Остается одно – идти в педагоги. Между нами и второй академический сорт идет за первый: им – места преподавателей, инспекторов, директоров, нам – черная работа воспитателей.

         - Значит, по-вашему, он педагог не по призванию?

         - Он? Да это чистейшей воды прокурор, бумагоед и карьерист! – воскликнул Мельников. – Души у него нет, такта нет, любви к людям нет, уважения к ним нет – одно обидное недоверие и старание оградить себя от нареканий свыше. 

         - Сами вы прокурор! – отмахнулся полковник от Мельникова и вдруг обратился ко мне: - А вот вы скажите, зачем вы пошли в корпус?

         - Ушел от революции и полицейской службы, – просто ответил я.

         - Да здесь хуже всякой полиции! – тут же взорвался наша громовержец. – Здесь из пяти суток вы двое суток дежурите, а все пять – только и делаете, что ищете виновных, производите дознания. День сидите на уроках, чтобы оберегать преподавателя от выходок шалопаев, вечер мучаетесь на внеклассных занятиях и каждую минуту боитесь допустить педагогический промах, недосмотреть, не предвидеть. Боитесь директора, боитесь комитета, воюете с кадетами, с их родителями. На комитете вас ловят на каждом шагу, уличают в каждом слове. А кадеты дадут прозвище, которое станет известным всему городу. Есть такие, что небу жарко! Подождите денька два-три – и вас определят. Причем, самую точную характеристику и души, и тела выдадут!

         - Если он будет нервничать – перебил сотенный Мельникова. – Воспитатель должен держать себя так, чтобы кадеты никак не могли определить его. Он должен быть для них загадкой, сфинксом. Его частная жизнь должна быть совершенно не известна воспитанникам. Они имеют право видеть только его наружное – серьезность и ученость. Особенно ученость, импонирующую всегда и всем. 

         И тут заиграла труба. Следом раздался рев из третьей сотни. Вошел Тусевич. Арендт надел на чекмень серебряный пояс и шашку. Все встали. Тусевич отрапортовал сотенному командиру о сдаче дежурства, Арендт – о приеме. Он тут же вышел, и дикий шум в сотне мгновенно затих.

         Когда раздался сигнал, призывающий ко второму уроку, Тусевич взял со стола огромный, толстый журнал дежурств, и мы все пошли на комитет.  

Ареопаг

         Пока поднимались на третий этаж, сотенный командир успел рассказать мне, что ежедневные комитеты существуют только в нашем корпусе и заведены теперешним директором. Они отнимают много времени, зато незаменимы в смысле пользы – дают обильный материал для субботних больших, официальных комитетов, на заседания которых приглашаются и воспитатели, и учителя, и хозяйственники. 

         На ежедневных собраниях офицеров-воспитателей и командиров рот директор рассматривает лишь события истекших суток и все замеченное им самим по воспитательной, учебной, административной, хозяйственной и санитарной части. Постановления выносятся только по вопросам, не требующим особого разбора и общего обсуждения. Все же сложные моменты подробнейшим образом разбираются на субботних заседаниях, и там решения, служащие законным руководством для всего персонала, уже записывается в особый журнал.

         Информация Вечеслова заинтересовала меня. В корпусе, оказывается, было как раз то, о чем я неоднократно думал в строю и чего там не хватало – систематического обучения офицеров. В части мы были всегда представлены самим мебе и должны были учиться на своих собственных ошибках, что вечно угнетало. Здесь же, к великому счастью, дело было поставлено правильно: комитеты обучали каждого, как вести работу без ошибок. С живейшим интересом переступил я порог корпусного музея, служившего местом собрания.

         Стоя немного позади вошедших, я сразу даже и не заметил директора. Вопреки в веках сложившемуся обычаю, он пришел не последним, а в числе первых. Его очень крупная, если не сказать тучная, фигура виднелась около портрета Царя-Миротворца и нисколько не уступала в своей солидности могучему сложению богатыря Императора, написанного во весь его громадный рост. Ростом директор был выше почти всех и шире всех в плечах. Не толст и не жирен, но такой широкогрудый и ширококостный, что казался толстым. Ноги его были немного искривлены, что бросалось в глаза даже из-под пол длиннейшего чекменя. Было видно, что генерал знает себе цену, и его огромная лысая голова с удивительно высоким и широким лбом была поистине величавой. Сильно седая и огромная кучерская борода пышно лежала на его груди. Тяжело опираясь левой рукой на толстую палку с крупным резиновым наконечником, директор спокойно взирал на входящих, важным наклоном головы отвечал на официальные поклоны и каждому протягивал свою огромную белую ладонь. 

         Никто не садился, пока наш начальник не опустился в свое кресло.

         - Заседание открыто! – сказал он.

         Перед директором появилась пачка книжек, передаваемых отовсюду. Уже начав просматривать доклад, из заднего кармана своего чекменя вынул и он огромную записную книжку. Она оказалась с вклеенными полосками бумаги от контрольных часов. Каждую полоску Лазарев-Станищев внимательнейшим образом просматривал и нашел, что в двух из них оказались пропущенными отметки, которые ночные служители должны были делать каждые полчаса. Директор приказал оштрафовать виновных на 25 копеек и предупредить, что еще одно замечание – и они будут уволены. Тут же – поучение воспитателям: дежурные дядьки спать не должны. Ночью они обязаны быть глазами дежурного офицера, измотанного дневной работой и имеющего право спать даже раздевшись (иначе он не будет годен для классной работы следующего дня). Именно дядьки обязаны смотреть, чтобы кадеты не шли оправляться без сапог, чтобы не держали руки под одеялом. Будить «пожарных» – тоже их дело. Так и сказал – «пожарных». Так называли больных недержание мочи. Таких в третьей сотне было семнадцать человек. Их будили оправиться через каждые два часа.

         Дежурные офицеры-воспитатели тоже были обязаны дважды в ночь, по очереди сотен, обойти все помещения корпуса, записать температуру в них. Я слушал и не верил своим ушам: оказывается, и директор дважды, а иногда и трижды в ночь «обходит дозором владения свои». Смотритель зданий то же делает единожды. Плюс обход дежурного по корпусу сотенного командира. Да от такого надзора ни один беспорядок, даже самый незначительный, укрыться не может. И все-таки генерал пеняет дежурству, сотенному и смотрителю за лужу, найденную им в уборной третьей сотни. Что, у ночного служителя нет тряпки, опилок и щетки? Приказывает показать ему все эти принадлежности и для памяти делает отметку в своей книжке.

         Все царапины на стенах, все разбитые стекла, выскочившие из гнезд паркетины дают директору основание строго указать на них смотрителю здания. Тот помечает, что нужно поправить, а сотенные и офицеры-воспитатели записывают фамилии кадет, с которых следует вычесть деньги за порченые вещи. Внимание молодых педагогов останавливается на том, что чистота помещений, исправность обстановки и учебных принадлежностей держатся только одним средством – платой за испорченное. В частности, каждый кадет обязан сделать опись своих книг, а воспитатель – как можно чаще проверять, аккуратно ли содержатся учебники, и приведенные в негодность заменять новыми за счет неряшливого их владельца.

         - Только ударом по карману и можно добиться настоящей чистоты, аккуратности и опрятности, – заключил генерал свои поучения. – Коротко и ясно!

         Быстро шла проверка всех отделов службы и дежурств. Закончилась она проверкой наличного состава и точным установлением числа столующихся на текущий день. Просмотрев рапортички сотен и сверив их с рапортичками эконома, директор нашел разницу из одного кадета и не успокоился до тех пор, пока ошибка не была найдена и исправлена. Эконом тотчас же встал и ушел на кухню. Ушел и смотритель, унеся в своей записной книжке не менее двух десятков замечаний. Лазарев-Станищев не любит откладывать, и сегодня же начнет проверять, как наводится порядок.

         Покончив с хозяйственной частью, директор распрямился, отодвинул от себя контрольные книжки и приказал читать журналы дежурств, начиная с первой сотни.

         - Шестого класса второго отделения кадет Фролов замечен в курении», – бесстрастным тоном начал отдежуривший воспитатель старшей сотни.

         - Который раз? – спрашивает генерал.

         - Третий! – отчеканивает командир первой сотни.

         - В комитет! Придется принять суровые меры за упорное курение! – Фролов оказывается в директорской книжке.

         Другие проступки были , по-видимому, не очень важными, и директор, слушая чтение, только утвердительно кивал головой, когда назывались принятые меры воздействия на шалунов – «на штрафе», «на супе», «без отпуска», «арест», «взыскать стоимость». Но вот Трусевич прочел: «Третьего класса первого отделения кадеты Ерофеев и Козырев 3-й очень испугались, увидев меня через окно квартиры Козырева».

         Генерал молча посмотрел на нашего сотенного. 

         - В комитет, – сказал тот, – дело подобно прошлогоднему.

         - Разбираете?

         - Так точно!

         - Тот проступок был из вон выходящим – что будет теперь?

         - Да уж Арендт даром не запишет – отвечал Вечеслов. Очевидно, и запись-то сделана с целью внести вопрос в комитет.

         - Дальше.

         - Первого класса первого отделения кадет Греков 26-й плакал.

         - Причина?

         - Сказал, что соскучился по дому. Он мальчик неплохой, и ему можно верить.

         - Ваше мнение, Андрей Федорович?

         - В комитет! – без задержки ответил Вечеслов.

         - Совершенно верно! Прошу молодых воспитателей твердо запомнить, что в нашем деле на все нужно смотреть чрезвычайно серьезно. В прошлом году совершенно такая же запись и такое же оправдание причины слез открыли возмутительное издевательство над личностью. И это – благодаря только тому, что дежурный офицер не принял происшествие как мелкое… Подробно разобрать и доложить! – заключил директор.

         Комитет закончился поучением офицерам-воспитателям не сидеть вместе на скамейках во время прогулок кадет на плацу, особенно следить, чтобы третья сотня не забегала на плац второй и не училась бы там курению и прочим гадостям, связанным с переходным возрастом.

         Сигнал трубы на четвертый урок показал, что мы просидели ровно два часа. Я с трудом разогнул спину. В дежурной комнате Тусевич, бросив журнал на стол, с досадой буркнул, что домой сбегать уже не придется. Сейчас, правда, у него пустой урок, но с часу до двух гимнастика, потом воспитательское чтение. Накануне дежурства случайно пришлось подменять поддежурного и потерял единственно свободное время от трех до шести… Третий день не выходит из корпуса!

Директор

         Из частых бесед со своим сотенным я узнал многое о нашем директоре. Лазарев-Станищев сменил Анчутина незадолго до войны*. Его предшественник был важным начальником, сатрапом, но не хозяином. Внутренней жизни корпуса не знал, следил лишь за внешним лоском и стоял далеко от дела. Это способствовало тому, что подчиненные вели себя соответственно. Самыми яркими были: из сотенных командиров –  полковник Процыков, из офицеров-воспитателей –  войсковой старшина Рыковский.

         Кадеты любили Процыкова чрезвычайно. За то что, будучи грозой в малом (упущения в выправке, в строю, в одежде), не вмешивался в личную жизнь кадет. Тем более – в домашнюю. Ему было все равно, что делает воспитанник дома. Лишь бы не попадался на глаза кому не следует. Да и в корпусе жилось как хотелось – в город удирали целыми партиями, курили и даже выпивали. В классах издевались над французом Гаушильдом и покойным учителем Кузмичем. Лето проводили в зарослях донской куги.

         Новый директор поначалу тоже, показалось, попал под влияние и Процыкова, который отличался строгим подходом к службе, и Рыковского, сделавшегося постоянным учителем генерала в отношении казачьих быта, традиций и повадок. Однако Лазарев-станищев был не из тех, кто поддается чужому управлению, и скоро проявил себя.

         Директор имел полный стаж педагога. Он долгое время был офицером-воспитателем в Киевском кадетском корпусе. Рыковский, сам вышедший из него же, рассказывал, какие «бенефисы» там закатывали не знавшему компромиссов будущему директору Донцов. Но богатырь наш не сдавался и вел свою линию, желая быть полным хозяином, а не пассивным звеном общей системы.  Уже второй выпуск Лазарева- Станищева оказался настолько образцовым, что его назначили сперва помощником инспектора, а потом и инспектором Суворовского кадетского корпуса в Варшаве. Там он окончательно зарекомендовал себя как очень твердый начальник и получил Донской корпус. Решительно, как и прежде, генерал взялся за дело и здесь, жестко требуя отчета у всех и за все.

         Андрей Федорович Вечеслов имел мужество сознаться, что вначале он сделался врагом директора. Желание того проверять все лично было понято как обидное недоверие. Самая обыкновенная критика порядков, установившихся при Анчутине, воспринималась враждебно. Пуще всего все восстали против требования делать подробные разборы проступков путем письменных опросов до тех пор, пока все показания не сойдутся. 

         С точки зрения офицеров, директор делал непоправимые ошибки. Входи в классы, поднимал крышки парт, находя там табак.

         - Это недоверие! Вы не имеете права не верить нам! Недоверием нельзя воспитывать детей! – обижались воспитатели.

         - Недоверия и нет, – парировал упрямец. – О нем не может быть и речи. Есть лишь главное во всяком обучении и воспитании правило: верь, но проверь. Без проверки ничего не добьетесь, ничему не научите.

         - Наш корпус идет в училищах чуть ли не первым! – запальчиво возражали «новой метле».

         - Без проверки сделается последним.

_______________________________________________________

       *Русско-японской 1904 – 1905 гг. – Авт.-сост.

- Воспитание – искусство, а не служба!

- Искусство без работы – ничто, – твердил директор.

- Каждый понимает воспитание по-своему!

         - Вот это и есть самое вредное! – директорский кулак грохал по столу. – Порождается не единство подхода, а случайность и произвол…

         Вскоре директор стал прямо прерывать говорящих против, лишая их слова. Это взорвало педагогов. Тот же Вечеслов, лишенный однажды возможности высказать то, что думает, возмутился и написал начальнику резкое письмо. Тот самым вежливым и обстоятельным образом ответил, и завязалась переписка, продолжавшаяся чуть не два 
года. Столько же, приблизительно, продолжалась борьба «свободного педагогического творчества» со строгой официальной службой и законностью.  

         Самым большим приверженцем старого порядка был командир первой сотни полковник Процыков. Привыкнув при Анчутине, как старший после директора в чине, командовать совершенно самостоятельно всем корпусом, он всем силами сопротивлялся Станищеву, возбуждая против него и воспитателей, и кадет. Процыков никак не хотел примириться с мыслью о подчинении новому начальству, вырывавшему у него из рук власть.

         Все, вслед за командиром первой сотни, считали Станищева беспощадным деспотом, губящим молодежь холодной и жестокой законностью.

         Надо сказать, что сам Процыков совершенно не считался с официальными установками, но умел всегда повернуть дело так, что им руководят справедливость и любовь к кадетам. От этой его «справедливости» больше остальных страдали воспитатели, которых сотенный давил, не стесняясь в способах. Из-за Процыкова даже застрелился один из воспитателей. Однажды полковник в присутствии кадет разнес его в пух и прах. Доведенный до белого каления, офицер закричал, что у него нет больше сил выносить травлю и лучше уж застрелиться.

         - Не застрелитесь! – жестко бросил Процыков. – Это обыкновенная похвальба трусов и слабых характеров.

         Воспитатель бросился на правый фланг лагеря, в свой барак. За ним побежал офицер-воспитатель Смирнов, но дверь в квартиру отчаявшегося уже захлопнулась, щелкнул замок. В ответ на стук и просьбу открыть прогремел выстрел…

         - Туда ему и дорога – заявил Процыков, не поднявшись даже с места и жестко глядя на Смирнова, когда тот доложил о самоубийстве товарища. 

         В своем противлении новому директору командир первой сотни непременно успел бы, если бы не невероятное происшествие, потрясшее корпус так, что Процыкову пришлось окончательно уступить власть Лазареву-Станищеву и уйти. 

         Однажды на вечерних занятиях в первой сотне кадеты отделения войскового старшины Васильева доложили своему воспитателю, что в параллельном отделении войскового старшины Рыковского образовалось революционное гнездо. Туда  в этот день принесли из отпуска социалистические прокламации, и уже дошло до того, что в сборном зале желторотые революционеры плевали на портрет Государя и прокололи на нем глаза. Возмущенные воспитанники Васильва дрожали от ярости. Если эти подонки, говорили они, останутся в корпусе, быть кровавому побоищу. Потому нужно ночью произвести обыск – у кого в партах находятся прокламации, известно. Если делать это немедленно, то без драки с самыми непредсказуемыми последствиями тоже не обойдется.

         Васильев несколько растерялся и, приказав кадетам ничего пока не предпринимать, сам весь побледневший, побежал за советом к Вечеслову, которому привык, по-родственному, во всем подчиняться. Конечно Андрей Федорович мгновенно сообразил весь ужас происшествия и понял, что единственный возможный выход из него находятся на пути следования закону. Но необходимы были доказательства. И он посоветовал Васильеву сделать так, как предлагали его кадеты.

         В три часа ночи все прокламации были в руках Вечеслова, и от тут же отнес их на квартиру директора. Станищев немедленно вызвал к себе Процыкова и Рыковского.

         - Кто посмел у меня в сотне производить обыск без моего ведома? – вскипел Процыков. – Это нарушение моих прав! А может быть, прокламации подкинуты, а все это – провокация!

         - Вы хотите скрыть преступление? – холодно спросил директор. – Знаете ли, чем грозит корпусу это происшествие и что угрожает вам лично, если сегодня утром между кадетами произойдет побоище?

         Процыков ничего не ответил.

         - Ваша вина! Ваш недосмотр! – загремел Станищев и тут же отстранил Рыковского от заведования отделением, а сотенному приказал: виновных немедленно, еще до общего подъема, удалить из корпуса к родителям. Процыков по-уставному повернулся и пошел выполнять приказание. Было непривычно видеть его с согбенными плечами. 

         Разбор показал, что главарем вредного кружка был кадет Николаев, сын бедной вдовы казачьего офицера, умершего, когда дети были еще маленькими. Нуждавшаяся женщина сдавала комнаты постояльцам из рабочих. Они-то и втянули Николаева, приходившего к матери, в свою компанию, а он – и еще несколько человек. В отделении знали об этой группе, но донести о ней начальству посчитали несовместимым с воинской честью и традициями.

         Комитет, экстренно собранный вечером, прошел очень нервно. Воспитатели читали показания кадет и по ходу чтения отвечали на вопросы. Директор, пощипывая ус, молчал. Видно было общее настроение как-нибудь умалить и сгладить происшествие, представив его недоразумением и недомыслием подростков, соблазненных революционерами и особенно революционными барышнями, вербовавшими, как правило, кадет. Однако когда дело дошло до принятия решения, комитет заколебался. Дело нешуточное – можно и под ответственность попасть. И тут учитель русского языка, основательный и серьезный человек, обратился к директору с просьбой сообщить, каковы были профилактика и дезинфекция. Лазарев-Степанищев поначалу даже немного опешил от такого вопроса. Латинские термины помешали сразу же ухватить смысл вопроса. Но на смену замешательству пришел гнев. Лицо генерала налилось кровью, глаза засверкали, он стукнул кулаком по столу:

         - Это значит, что комитету угодно всю вину возложить на меня? Я должен дать ответ, каковы были предупредительные меры и чистка? А разве члены комитета уже забыли о своих речах в продолжение двух с лишним лет?! Забыли, что вместо профилактики изволили вечно попрекать меня, что я стесняю свободное педагогическое творчество?! Забыли, что вместо чистки предлагали исправлять детей исключительно любовью и домашним отеческим отношением?! Забыли свои нападки на меня – будто бы я превращаю Инструкцию в полицейский устав?! Хорошо! Я дам ответ, но предупреждаю, что комитету не поздоровится. 

         - Были ли кадеты отпускаемы по правилам этой Инструкции? – Он поднял книжку и хлопнул ее об стол. – Есть ли заявления от родителей, разрешающие их детям  ходить к посторонним лицам, и в частности – к Николаевой? НЕТ!

         Известно ли было воспитателям, что кадеты ходят к Николаевой и вообще куда хотят? НЕТ!

         Посещали ли воспитатели родителей и выясняли ли, куда ходят кадеты, если мать с отцом не живут в городе? НЕТ!

         Осматривали ли воспитатели тумбочки и парты. НЕТ!

         Знали ли воспитатели и сотенные, что по ночам кадеты устраивают в классах  какие-то революционные заседания? – Он поднял пачку письменных признаний. – НЕТ!

         Был ли, таким образом, надзор, то есть основа профилактики, о которой спрашивает член комитета? НЕТ!

         Требовал ли я на необходимость вести дело, руководствуясь не отсебятиной, трактуемой как свободное творчество, а вот этим? – И директор поднял уже Инструкцию. – ДА! Кто же теперь виновен?

          Наступило тяжелое молчание. 

          - Что может сказать по этому поводу командир первой сотни? – генерал смотрел на Процыкова.

          - Он подает прошение об увольнении в отставку, – ответил тот, говоря о себе в третьем лице.

          - Отделенный воспитатель?

          - Признаю свои ошибки и прошу комитет быть снисходительным к виновным кадетам. 

          Это ответ оценили все. Директор откинулся на спинку стула и стал гладить бороду. 

          - Снисхождение окажет нам главное управление, – сказал он негромко. – Повинную голову и меч не сечет. И именно так следует представить протокол нашего комитета.

          Заседание оживилось. Однако преподаватели не перестали косо и злорадно посматривать на воспитателей. Станищев, видимо, заметил это и спросил:

          - А какие меры, в свою очередь, принимали преподаватели? 

          Снова тишина.

          - Вот тут, в этих показаниях, – снова поднимается пачка листов, – прямо говорится, что во время уроков обсуждались политические вопросы и не всегда педагоги были на стороне власти. Я не хочу называть фамилии, – директорский голос вдруг опять загремел, – но объявляю комитету, что после высказанного в докладе главному управлению личного мнения о мерах к ликвидации последствий происшествия и о снисхождении к виновным я помещу и свое требование к комитету: впредь во всем, всегда и везде неукоснительно следовать законному порядку. Подписи членов комитета на протоколе будут гарантией того, что время отсебятины кончилось и наступает время законного творчества, направляемого комитетом.

          В тот день корпус капитулировал перед новым директором. После завтрака один из служителей попробовал возразить ему: мол, не знаешь кого и слушаться. Весь корпус содрогнулся от грома, и грубиян был выкинут урядниками за двери. В тот же день с кухни выгнали повара, у которого сам же генерал нашел потайной кожаный карман, полный мясного фарша.

         Тогда же появились ежеутренние комитеты офицеров, дядьки стали по своим местам, вошли в правило ночные обходы, в старом зале, где были портреты царственных особ, стал дежурить один из старших кадет. Преподаватели уже не смели жаловаться, что присутствующий на уроке воспитатель будто бы не дает работать. Отчетность обрела блестящий вид, задолженность корпуса исчезла – было пятнадцать тысяч рублей долга, стал пять тысяч рублей экономии. Кадеты отлично одеты, едят хорошо и сытно.

         После ухода Процыкова в отставку его место по праву старшинства должен был занять Рыковский. Но первая сотня была отдана Федору Ивановичу Леонтьеву, вызванному из Тифлисского корпуса. И никто не осмелился спросить, почему обойден и Иван Иванович, и следующий по старшинству Александр Иванович Васильев.

         Вскоре у Лазарева-Станищева умерла его любимая дочь. Он чуть не сошел с ума, заболел. Никто не сострадал. Все чурались квартиры директора. И лишь один Вечеслов, как старший в чине принявший на себя временное исполнение директорских обязанностей, пошел навестить больного, поддержать его в горе.  С того времени директор и сотенный неразлучны. Вечеслов – правая рука директора и самый пылкий поклонник его системы законного творчества, а если проще сказать – исключительной по добросовестности и самоотвержению работы решительно во всех отделах корпусной службы и жизни.

         Слово «профилактика» не забыто. Директор постоянно твердит, что нужно не ждать проступка, а предупреждать его: «Верь, но проверь! Кортко и ясно!» Воспитатель должен быть вполне осведомлен о том, как думает, чем живет каждый кадет, обязан все слышать и все видеть. Ни один проступок не должен остаться нераскрытым. Такая перспектива заставляет кадет отказаться от проказ более действеннее, нежели страх наказания…

Кавардак

         В моем втором отделении второго класса было 39 кадет. Боже мой, что это был за класс! Недаром все, начиная с директора, не переставали мне повторять, что у меня собрались какие-то одержимые. Они беспрестанно, на каждом шагу – на строевых ли занятиях, на гимнастике и особенно вечером, во время приготовления уроков – только и думали, какую бы выкинуть штуку, как досадить воспитателю, вызвав смех одноклассников. Уроки тоже проходили неспокойно. Учителя жаловались. Журнал пестрел единицами и записями. Директор косо посматривал на меня и спрашивал, присутствую ли я на уроках.

         Мне не хотелось оправдываться и говорить, что отделение так распущено, что пора принимать экстренные меры к его исправлению. Мое заявление встретили бы недоверчиво. Это было тем вероятнее, что отделение Тусевича, его коренное, вело себя еще хуже. Оно было через стенку с моим, и оттуда непрестанно доносился рев кадет и крики воспитателя.

         - Ну что? – ежедневно спрашивал меня директор во время неукоснительных своих обходов вечерних занятий, останавливаясь у дверей класса и пытливо заглядывая в него. Негодники, как назло, замирали и сидели без шевеления. Кадеты каким-то особенным чутьем безошибочно угадывали приход директора.

- Чрезвычайно живой класс! – неизменно докладывал я. – Очень трудно заставить их быть скромнее.

         - А вы налегайте на учебное дело, – говорил директор, испытующе глядя на меня. – Будут серьезно учить уроки, и дурь в голову не полезет.

         Послушался. Вышло еще хуже. Занимаюсь с одним, а весь остальной класс, смотрю, не работает. Один книгу постороннюю читает, другой айданчики* перебирает, там переговариваются, здесь пересмеиваются. А то вдруг как с цепи сорвутся: один просит новую ручку, второй перышко, черновую тетрадь, беловую… Кроме очень немногих, никто не учит уроки. 

         - Не след воспитателю заниматься с отдельными кадетами, – говорит директор. – Одному поможете, а десяток-другой воспользуются случаем полодырничать.

         - Да я слежу за классом, ваше превосходительство.

         - Это в вас неопытность говорит. От доски за классом не уследишь!

         Да как же управлять этими мучителями! Что, к каждому приставить урядника с розгами, чтобы заставить учить уроки?

         Трудных – больше половины. Неспособных и ленивых еще четверть отделения наберется. На комитетах не знаешь, как оправдываться. Пробовал спрашивать о приемах – отвечают уклончиво: наше, мол, дело не ремесло, а искусство. Я озлился. Потребовал от кадет сидеть смирно, чтобы – ни звука! Кто желает обратиться ко мне, пусть встанет и стоит молча, пока я не спрошу его. За всякое нарушение тишины и порядка обещал штраф. Началась борьба. Записываю в книжечку каждый день не менее десятка шалопаев, и то не всех, но особенно назойливых, и вечером водружаю их на штраф. Смотрю, и на штрафу шалят.

         Обозлились и кадеты. Уже не подходят ко мне побеседовать. Слышу и слово «мартын», все чаще повторяемое. Очевидно, получил и прозвище. Только что оно означает?

         - А вы знаете, что такое мартын, господин шабс-капитан? – нагло и развяно спрашивает меня мой самый испорченный кадет Николаев. Я даже не нашелся как парировать – лишь отвернулся от него, будто не расслышал вопроса.

         - Мартын – значит мартышка, – продолжает поганец, – обезьянка такая маленькая да худенькая, совсем паршивенькая, – объясняет он как бы своим товарищам, и те громко смеются, подталкивая друг друга локтями…

         С отчаяния хоть докладную об отчислении подавай. Но в строю встретят недоверчиво, скажут:  негодным оказался.  Пожалуй,  и острить начнут.  А  служба  здесь такая, 

____________________________________________________________

         *Свиные суставные косточки для игры в бабки. – Авт.-сост.
что форменно душит. Из пяти дней два уходят целиком на дежурства. Три дня сидишь с утра на уроках, даже когда и поддежуриваешь, а вечером пытаешься заставить шалопаев учить заданное. Придешь домой после вечерних занятий – усталость такая, что иногда нет никаких сил готовиться к своим урокам. А их не меньше пяти: час утреннего приготовления уроков, два часа вечерних, в разные дни – то физическое воспитание, то танцы, воспитательские чтения вслух, прогулка, игры. Но больше всего изматывают разборы проступков, которых набирается ежедневно десятки. Приходится производить целые дознания – с опросом всех участников происшествия, свидетелей. Не меньшая забота – официальная отчетность.

         Прежде всего – денежная книжка. По ней собирается иногда более сотни рублей. К субботе и к каждому празднику среди недели в ней все должно быть подсчитано точно – придется выдавать деньги. Вторая узаконенная книжка – тетрадь для записи проступков. В нее самым аккуратным образом надо дословно вносить записи из журнала дежурств и классных журналов. Общая сводка характерных для каждого кадета проступков переносится в третью обязательную тетрадь – с характеристиками. Туда же подробно записываются успехи или неуспехи в учении, наблюдения врача за здоровьем мальчика, комитетские постановления, если воспитанник удосужился заработать их. Четвертая обязательная книжка – отчет за истекшую четверть. Тут уж все, итог.

         Такой ужасающей работы я не видел даже на войне. Но и с ней можно было бы примириться, если бы появилась какая- то надежда выправить класс, привести кадет к послушанию и заставить их учиться. Однако никакой надежды не было, и я начинал уже чувствовать необъяснимую вражду к своим воспитанникам. Заметил, что становлюсь не воспитателем, а злым карателем.

         Но, кажется, меня спасают поддежурства Арендту. Я, пользуясь, что при нем сотня совершенно меняется и делается послушной, стал налегать на своих, лишал их свободы, заставлял зубрить уроки, за которые они получили штрафные баллы. Все взыскания тоже начал откладывать на дежурства Александра Александровича и беспощадно выдерживал по вечерам на штрафу своих сорванцов. Бывало из страха перед ним они целый час выстаивали, не шевелясь. Когда отпускаешь спать, сразу-то и с места сойти не могут. 

         Арендт знай подшучивает над наказанными, а у меня сердце болит. Вести дело нужно не так – ведь мы зверствуем, а не воспитываем. Однако польза есть – начинают и меня слушаться. К концу первой четверти дошло и до того, что кадеты стихали и на моих дежурствах. Сотня укладывалась спать за двадцать минут. Самое главное – послушание стало переходить и в мое отделение. В сирою и на вечерних занятиях совсем спокойно. Класс мало-помалу привыкает к тишине, пустые разговоры выводятся.

         Директор заметил, что отделение стихает, но, к моему удивлению, не очень одобрил это. 

         - Вот посмотрите, – сказал он, – на отделения Низовкина, Кумщацкого, Кутырева и особенно Ушакова. У последнего кадеты совсем шумно ведут себя, а в классе самое рабочее настроение.

         - Почему, ваше превосходительство? – не удержался я спросить.

         - Потому что сразу, с первого класса взяли кадет в руки и создали учебное настроение.

         - Значит, в этом вся суть?

         - Конечно! В этом весь секрет. Но он не дается в руки сразу. Воспитательскому искусству нельзя научиться в короткий срок – только длительная практическая работа, со всеми ошибками и искусами, создает воспитателя. И у вас дело пойдет на лад. Только налегайте на учебное дело. В нем заложено три четверти успеха…

         Слова директора подбодрили меня, и я почувствовал себя вполне сносно. Поддержал и сотенный. 

         - Ваше отделение нетипичное, – сказал он. – Его воспитатель, зная, что ему обеспечен перевод в строй, часто не являлся на службу. Это на его совести, как и назначение старшим силача и типичного станичника Савельева. А потом долгое время отделение и вовсе оставалось без воспитателя. Дети же без управления быстро делятся на угнетателей и угнетаемых. Распущенность одних и забитость других – следствие этого. И то, и другое чрезвычайно трудно побороть, особенно, если не помогают и родители. А у нас, как на грех, почти все они любят чад своих именно той безрассудной и болезненной любовью, которая порождает хулиганство. Но ваши хулиганы неизбежно отпадут или уйдут из корпуса, и с четвертого класса отделение станет на ноги.  

         На педагогическом комитете, обсуждавшем итоги первой четверти, все преподаватели, к моему удовлетворению, показали, что мое отделение стало тише. Учатся, правда, еще плохо: всего 12 успевающих, остальные под чертой,  и из них половина вряд ли переберется в следующий класс. Но влияние воспитателя заметно, и это уже хорошо.

         Мне понравилось, что комитет не ограничился замечаниями воспитателям, а пришел им на помощь. Всем неуспевающим были назначены дополнительные занятия с 5 до 6 часов вечера. Вести их должны были опытные репетиторы. Чтобы заинтересовать их материально, корпус положил 30 копеек за урок. Поэтому кандидатами на репетиторство стали офицеры – отцы семейств. При скромном жаловании в 120 рублей в месяц плата за дополнительные занятия казалась неплохим подспорьем. Согласились репетировать и некоторые преподаватели.

         Эта мера выказывала заботу о кадетах. Устоявшееся в среде педагогов из гимназий и реальных училищ мнение, что корпуса своих воспитанников «тянут за уши», приобрело другую, симпатичную и гуманную, окраску. Искренне желая помочь кадетам, корпус даже отказался брать плату за репетиторство с их родителей, а выкраивал средства из своего бюджета. Помощь пришла ко всем отстающим, в том числе и к детям неимущих родителей.

Происшествий не было…

         Наступившая зима, снег, морозы захолаживают детишек. А еще больше – суровые требования учебного дела. Подходит к концу первое полугодие, самого главного, и зубрежка сдерживает даже самых отчаянных и беспокойных. Во второй четверти каждому хочется быть успевающим. Удастся это, и появится надежда перейти в третий класс. Не удастся… Тогда по количеству штрафных можно определить, стоит ли стараться и бороться еще или оставить усилия и примириться с перспективой второгодничества, а может быть – и расставания с корпусом. Так прямо и говорят мне мои шалопаи.

         Как ни молод я в воспитательском деле, а, присмотревшись к другим отделениям, понял уже, что успех лежит в самом начале. Если бы мое отделение сразу, с первого класса, попало в руки опытного воспитателя, оно было бы совершенно другим. Мне же, неопытному и не знающему настоящих педагогических приемов, приходится теперь приводить многолюдный, совершенно разболтанный, ни к чему не приученный класс в порядок. Бывают дни, когда отчаяние и тоска захлестывают меня: сплошь ошибки, незнание службы и детской души…

         Час бани. Отделение получает у каптенармуса белье. Шинели внакидку, кусок мыла в руке – шагом марш!

         Баня натоплена по-русски. Дышать трудно даже в предбаннике. Не приученные к порядку кадеты с ревом бросаются занимать места.

- Жасмин! Ты со мной?   

         - Тырло, я здесь!

         - Кабан! Кузя!..

         - Постойте, постойте! – кричу и я. – Вы пришли мыться, а не играть. Извольте-ка сложить сперва грязное белье. На пол не бросать!

         Куда там! Уже голые, стремглав мчатся в баню. Оттуда сейчас же тоже несется рев. Открываю дверь – вместо того, чтобы мыться, озорники набирают в шайки холодную воду и окачивают друг друга. Не знаю, как быть. Войти в сюртуке невозможно. Следовало бы тоже раздеться, но я не видел еще ни одного воспитателя, который мылся бы с отделением. А дети не унимаются. Некоторые уже через пять минут выскакивают в предбанник – конечно, еще грязнее, чем были до бани. 

         - Пожалуйте сюда!.. Марш обратно!

         - Да я вымылся…

- Марш!

         Надо раздеваться самому, хотя это и рискованно. И так поганые мальчишки уже спрашивали, отчего, мол, у казаков ноги толще, чем у иногородних. Отчего все казаки плотные да сильные, а иногородние – как командир сотни или есаул Арендт, худые? И ноги тонкие, как макароны! Ничего не поделаешь…

         Разделся, вхожу в баню. А навстречу – «уже помывшийся».

         - Пожалуйте сюда.! – провожу пальцами по груди и голове. – Не скрипит! Марш мыться!

         Некоторых возвращал раз по десять. Кое-кто – Николаев, Какурин – специально подходил, не вымывшись. Спокойно пообещал им , что пойдут в отпуск только после следующей бани, когда помоются как следует. Подействовало.

         - Господин штабс-капитан, разрешите выходить? Скрипит! – и сам подставляет голову и грудь.

         Рев прекратился. Все заняты делом. Заглянул в баню директор – удивленный вид. В сотню отделение приходит скрипящим от чистоты и раскрасневшимся. То, что нужно было сразу поставить твердо, пришлось, из-за прежнего недосмотра и распущенности, исправлять. 

         И так – во всем. В строю вертятся, в партах и тумбочках – хаос, тетради грязные. Поступил так же круто, как и в бане. Вычистил все парты – вороха всякого хлама, выкинутого мною, выносили мусорным ящиком. Остались только учебные принадлежности. Игрушки перенесли на полку. С этого времени завел правило: войдя в класс, первым делом командую открыть парты. Посторонняя вещь сразу же бросается в глаза. 

         Приучение к аккуратности стало сказываться и на поведении: класс сделался спокойнее. Но начал злиться на меня. Подзуживают четверо: Николаев, Какурин, Рудаков и Тарасов. Николаев – брат исключенного из корпуса «революционера», тут закваска понятна… Какурин, сын отставного полковника, разбалован матерью. Отец нещадно порол мальчишку, а мать нежила как могла… А Рудакова разбаловал, наоборот, сам отец, не чая в сорванце души. Мальчик бы действительно лихой. Уже теперь, во втором классе, он ездил верхом, как цирковой наездник, слыл настоящим охотником и рыболовом. Куда ему думать о науках!.. Тарасов – типичный митрофанушка. С той лишь разницей, что отец его был не покладистый Простаков, а зверь лютый. Этот кадет интересовался лишь едой.

         Как-то раз во время беседы я хотел пристыдить Тарасова за нерадивость, а он совсем серьезно доложил, что не желает оставаться в корпусе. Пусть отец хоть убьет его, а он хочет быть около матери, и если его не переведут в станичное реальное училище, учиться все равно не будет.

         - Какая разница! – удивился я. – И там, и здесь – учение.

         - Да дело вовсе не в учении! – загалдели кадеты. – Ему нужна кладовая мамаши!

         - Правда? – спрашиваю.

         Тарасов молчит, но широко улыбается…

         Суббота. Отпускной день. В дежурной комнате сотенный дает указания офицерам—воспитателям:

         - Объявите кадетам списки утерянных вещей, вычтите за них деньги и сдайте их мне. Напомните о заявлениях на рождественские каникулы. Если не к родителям, заявление и от них, и от лиц, которые собираются брать кадета к себе. Запретите в отпуску гулять по Московской улице и Платовскому проспекту. В театр нельзя ни на дневной, ни на вечерний спектакли – пьесы неподходящие. Мороз свыше пяти градусов – надеть наушники и рукавицы. Не забудьте проверить у провожатых их книжки. Певчим являться на службу сегодня к шести часам вечера, завтра – к восьми с половиной утра…

         Получивших неудовлетворительные баллы оставляю без отпуска, пообещав отпустить завтра после богослужения, если ответят мне пропущенное. Читаю список штрафных за шалости – тоже без отпуска. Начинаю выдавать деньги.

         - Господин штабс-капитан, мне на перочинный нож! 

         - На тетрадь!..

         - На линейку!..

         Отказываю почти всем.

         - Почему? – недовольно тянут кадеты. – Прежний воспитатель всегда давал!

         - Никаких денег вам не нужно. Все необходимое у вас есть.

         - А конфет!

         - Знаю ваши конфеты – шоколадные папиросы!

         - Никак нет!

         Стою твердо. Наконец, отпускные с шумом мчатся одеваться. Мои немного опаздывают. А Арендт уже принимает своих, то и дело приказывая явиться снова. К воспитателю подходит отец Стефанова – только что приехал прямо с вокзала, хочет взять сына на сегодня и на завтра. 

         - Он без отпуска.

         - Да поймите, я для этого крюк в тысячу верст сделал!

         - Не могу.

         - Я пойду к директору! – и рассерженный есаул спешит в канцелярию.

         Вестибюль уже полон пришедшими за детворой. Многие недовольны – надо спешить домой к обеду, а детей задерживают. Я попадаю в тесный круг. Тут и громадный, бородатый торговый казак Глебов с улыбчивым, как у сына лицом, тут и мамаши Какурина и Николаева, тут и страшный Тарасов с безусым Рудаковым, сестры Самохина и Харитонова, молодая жена нашего офицера-воспитателя Астахова, с книжками в руках прислуга Семенова и Шляхтина. Прислуге и сестрам отказываю сразу – они не возражают и уходят. Но и Астахова просит отпустить ее брата: отец из Усть-Медведицкой приехал, неловко, знаете ли… А у братца полон журнал «колов»! 

         - Он боится отца. Отец его пожурит.

         Как не отпустишь шурина своего сослуживца!..

         - Хорошо, берите.

         - Как мой шалопай? – басит Рудаков. Перед старшим адъютантом войскового штаба все расступаются.

         - Без отпуска за неудовлетворительные успехи, господин полковник.

         - Ну что там… без отпуска… Я его дома взгрею.

         - Пример для других нехороший, господин полковник. Ведь не он один наказан.

         - Да я его разве для прогулочек беру! – вскипает Рудаков. – Да я ему, с позволения сказать, так распишу седло, что три дня сидеть не будет! Мне надоели уже его выходки и мои прогулки в корпус киселя даром хлебать! Четвертый раз прихожу! Что я, мальчик!

         Действительно, нехорошо.

         - Берите. Если думаете сами наказать, – говорю нарочно громко, – не могу препятствовать праву отца.

         - Одевайся! Живо! – командует полковник сыну. – Я тебе покажу, как надо мной издеваться!..

         - Так что и мне дозвольте своего взять? – протискивается торговый казак Глебов, громадной лапищей отстраняя мамаш. – Специально затем и приехал, чтобы поучить. Распишу ему нагайкой спину, чтобы знал, как корпусом дорожить.

         Ловкий купец! Как теперь отказать ему!

         - Хорошо, берите.

         - И моего давайте! – рычит Тарасов.

         - Вашего не могу: он наказан не мною, а по постановлению комитета.

         - Тогда директор отпустит! – сразу взрывается страшный человек. – Где он?

         - У себя на квартире, пройдите через канцелярию. Урядник, проводи.

         Выпятив огромный живот старик идет за урядником. Из канцелярских дверей навстречу ему выскакивает есаул Стефанов и летит к Арендту в дежурную комнату. Там тотчас начинается бой. Минуты через две оба показываются в дверях.

         - Успокойтесь, пожалуйста, – говорит Арендт. – Раз наложенное наказание я не отменяю никогда. Это порча детей.

         - Я опять пойду к директору!

         - И директор не имеет права отменить наказание, наложенное мною.

         - Что за бедлам! Один воспитатель наказанных отпускает, – есаул показывает на меня, – другой… 

         - Воспитание не имеет шаблонов, – солидно парирует Арендт. – Одного нужно воспитывать строгостью, другого лаской. Об этом не может быть спора.

         - А для отца нельзя сделать снисхождение? – меняет тон Стефанов. – Два года сына не видал. Опять в полк еду, хотел его побаловать…

         - Сожалею, но ничего не могу сделать.

         - Это издевательство какое-то! – снова вспыхивает казачий офицер. – Это чорт  знает что такое!

         - Я при исполнении служебных обязанностей, господин есаул, – чеканит чуть побледневший Арендт, – и не желаю выслушивать оскорблений!  

         В вестибюле повисает тишина. Ее нарушает Стефанов-старший.

         - Ну и чорт с тобой! – рявкает он на сына. – Хотел тебя в театр повести, покатать! Сам виноват – вот и сиди тут! Не желаю и смотреть на тебя!..

         Он круто поворачивается и почти выбегает из вестибюля. И тут, неожиданно, его сын-кадет, закрывши руками лицо, разражается ревом. Он идет в сотню и там, упав на скамейку, начинает рыдать, да так, что вокруг него собирается кучка испуганных его товарищей. Мамаши подошли к дверям и заглядывают в них. Я пользуюсь случаем скрыться от дам. 

         - Наконец-то проняло, – говорит вышедший на шум сотенный Арендту. – Вы правильно сделали. Шалопаев только официальностью и можно приструнить. А главное – чрезвычайно полезное зрелище для сотни. Первый силач, а ревет, как ребенок.

         Я тоже оценил тактику Арендта и окончательно понял, почему на его дежурствах кадеты ходят на цыпочках…

         - Господин штабс-капитан! Вас мам просит!

         - Идите и вы на расправу, – напутствует меня Вечеслов.

         - Господин воспитатель! – сразу с двух сторон атакуют меня Какурина и Николаева. – Отпустите!..

         - Отец страшно рассердится, – страдает Какурина. – Боюсь, изобьет мальчика! А он такой слабенький у меня!

         - Да знаете ли вы, что ваш слабенький обижал других детей, отбирал у них в обед все вкусное? Учиться не хочет, покоя от него нет никому…

         - Я упрошу его! Он должен пожалеть мать! Я так измучилась! – слезы градом льются по симпатичному лицу скромной, видно, запуганной мужем дамы.

         - …И не знаю, что с моим Володичкой! – стонет с другой стороны Николаева. Она гладит по голове уже плачущего сына. – Дома он у меня ласковый, нежный. Только один еще и жалеет старуху-мать. Помогает мне, на базар за меня бегает. А здесь… Только одни жалобы на него! И отчего это, Володичка? 

         Тот навзрыд плачет, хватается за мамин рукав, прячет лицо в старом ее пальтишке. Из горла его вырывается стон:

         - Не буду больше!..

         Вспоминаю слова сотенного, что Николаева и Какурина отчаянными шалопаями сделал партия Савельева – шалостями хотели избавиться от насилия. И тут вина воспитателей!

         - Отпустите? – слезно смотрят на меня глаза двух мамаш.

         - Хорошо. Может, лаской возьмем детей!

         - Возьмем, возьмем… – радостно кивают мамы. И я рад. Теперь знаю, чем пронять этих кривляк и шалунов…

         - А вы спрашивали сына, почему он не учится? – раздается голос директора. Его огромная фигура, в сопровождении Тарасова, появляется в дверях канцелярии.

         - Об этом надо спросить воспитателей! – возмущенно отвечает старик.

         - Да вы же получили четвертную аттестацию! Там воспитатель ясно пишет: не желает учиться!

         - А откуда он это взял? – уже кричит страшный отец.

         - Факты! Единицы! Неудовлетворительный балл по пяти предметам! – грозно наступает на него Станищев.

         - Что мне факты! – Тарасов не унимается. – Это мертвые цифры! Вы мне объясните – почему?! Мальчишка не глуп. Значит, не дают учиться! Недосмотр!

         - Прошу не горячиться! –  говорит директор, даже побледнев от негодования. – Вот я сам спрошу вашего сына, почему он не хочет учиться. Пожалуйте сюда! – подзывает он кадета. – Почему вы не учитесь? Почему пять штрафников в четверти?

         Мальчишка молчит. Зато хрипит отец:

         - Естественно! Он мне рассказывал, каков класс – сил учиться нет! 

         Ах, вот оно что! – думаю, и у меня захватывает дух.

         - Ваше превосходительство, – обращаюсь к директору, – не только я, но и все кадеты знают, что Тарасов нарочно не учит уроки, нарочно шалит, чтобы его исключили из корпуса. Он желает вернуться в станицу, поступить там в реальное училище. Его главная мечта – много и вкусно поесть. Он не раз говорил об этом товарищам. 

         - Говорил? – внезапно накидывается генерал на кадета.

         Тот даже вздрогнул и отступил.

         - Говорил?! – стучит директор костылем.

         - Так точно!.. Говорил!.. – сознается испуганный мальчишка.

         - Вот, войсковой старшина, вам ответ вашего сына! Я вас спрашивал: узнавали ли вы от него самого?.. Теперь извольте!.. Теперь, я думаю, больше не имеете к нам претензий и обвинений?

         Старик Тарасов задохнулся.

         - Разрешите взять его? – прохрипел он.

         - Пожалуйста! И распросите хорошенько, почему не учится.

         - Уж я его распрошу!..

         У меня даже холодок по спине побежал. А кадет мой, вдруг заплакав, заявил, что не хочет идти в отпуск.

         - Молчать! – зашипел отец. – Одевайся!..

         Я поспешил в сотню. Там уже шел дым коромыслом. Не успел утихомирить оставшихся без отпуск, в дверях появился директор.

         - Смирно! – чтобы покрыть шум, командовать пришлось криком. Кадеты замерли. - Ваше превосходительство, в третьей сотне Донского Александра Третьего кадетского корпуса во время дежурства никаких происшествий не было, – отрапортовал я генералу.

         - Да, официально будто и не было, – усмехнулся тот…

Офицеры-воспитатели            

         Самым блестящим был, бесспорно, Арендт. Он уже начинал вызывать мое восхищение. Я еще не мог отличить одного кадета от другого, а Арендт управлялся в этом муравейнике, как фокусник. После завтрака, во время прогулки он в одну минуту поймал в проступках сразу одиннадцать кадет. Заметил, что двое из третьей сотни забежали на плац второйи замешались в толпе четвероклассников (в самый опасный элемент, с точки зрения педагогов). Тут же увидел третьеклассников второй сотни среди кадет своего отделения. Схватил двух первых попавшихся под руку и приказал им позвать к нему всех замеченных нарушителей порядка, поименовав тех по фамилиям. Почти в тот же миг громко крикнул, призывая остановиться, опять-таки по фамилии, кадета первой сотни и скорым шагом направился к нему. Но тут же непостижимым образхом заметил начавшуюся драку между кадетами второго класса и приказал остановленному кадету старшей сотни привести драчунов. Тот не успел сделать и шага, как Арендт выкрикнул фамилию еще какого-то озорника и, когда тот обернулся, поманил его пальцем к себе. Наконец, пока с разных сторон подходили вызванные, он ухитрился заметить еще двух кадет, стремглав вылетевших из дверей главного подъезда, и тоже послал за ними.

         Не успел я опомниться, как перед нами стояла шеренга из 11 провинившихся. Суд и расправа были произведены тоже в одну минуту. Бегавшие на чужой плац были отосланы к скамейке у входа на штраф. У кадета первой сотни отобрана коробка папирос, которую тот купил у мальчишки из бакалейной лавки, что была через улицу. Курильщик казался и растерянным, и возмущенным, пытался как-то выпутываться, но Арендт бесцеремонно заявил, что сам видел сделку и коробку. К кадету протянута рука. Тот колеблется, но потом вынимает коробку из кармана и передает ее офицеру.

         - Доложите воспитателю!.. Отчего подрались? – обратился Арендт к двум кулачным бойцам, когда любитель папирос, четко повернувшись кругом, отошел.

         - Да он мой мячик…

         - Станьте оба на штраф! Запишу в журнал!

         - Господин есаул!..

         - Без разговоров! Марш на штраф! – и драчуны-приятели поплелись к штрафной скамейке.

         - А вы зачем взяли на прогулку книгу?

         Молчание.

         - Тоже станьте на штраф! Вместе с книгой!.. А вы? – офицер уже повернулся к вылетевшим из дверей главного подъезда.

         - Ходили оправляться! – бойко доложил один из проказников.

         - Я давно замечаю, что вы всегда вместе ищете укромных уголков. Между тем, я должен сказать вам, Козырев и Ерофеев, что знаю про вас все…

         - Что вы знаете? – дерзко спросил Козырев.

         - А то, что вы дурно и вредно влияете на Ерофеева! Но теперь не время разговаривать, идите гулять, а на вечерних занятиях я с вами поговорю…

         Я не забыл своих школьных годов и потому смотрел на Арендта весьма почтительно: с этим воспитателем шутить опасно.

         Сумбурно прошел первый день моего пребывания в корпусе. Нигде и никогда не обрушивалось на меня столько впечатлений. Даже на войне и на усмирениях было менее шумно, чем здесь, а уж о необходимости так двигаться там речи не было. За целый день только и удалось посидеть, что два часа на комитете. Все остальное время был на ногах, даже в классе на уроках.

         Я еще не знал кадет по фамилиям, и мальчишки пользовались этим. Мои первые уроки с ними, строевой час и вечерние занятия прошли совершенно неудовлетворительно. Стало понятно, что пока не буду знать в лицо всех шалопаев и не усвою до тонкостей все правила и комитетские постановления, на мою долю достанется еще немало огорчений и неприятностей со всех сторон. И я не спускал глаз с Арендта, изучая его манеры управления сотней. А он, видимо, заметил это и показывал все новые фокусы. При построении сотни на обед, на вечерний чай и на молитву командовал только что не шепотом. И кадеты боялись даже пошевелиться. Они, как зачарованные, на спускали с воспитателя глаз.

         Накануне я видел, как Тусевич укладывал сотню спать. И он, и Мельников ревели, сотня вопила, длинная шеренга шалунов стояла на штрафе, кривляясь и выкидывая коленца за спинами воспитателей. Этот кавардак продолжался около часа. Я ушел из спальни с большими сомнениями относительно возможности служить в такой сотне. Но сегодня картина волшебно изменилась, и я невольно любовался красотой корпусной жизни. С благоговением прошла молитва перед сотенной иконой – бесшумно и как один человек строй опустился на колени, когда читалась Молитва Господня. Дружно и опять как один человек повернулись к Арендту, взаимным уставным поклоном и легким шарканьем ножки пожелали друг другу спокойной ночи. В спальню шли в ногу, остановились там, как вкопанные.

         - Первому и третьему классам чиститься, остальным – мыться и укладываться, – вполголоса скомандовал есаул и нарочно выдержал почти минутную паузу. – Разойтись!

         Сотня не бросилась врассыпную, не издала ни одного крика… И ровно через двадцать минут в спальне наступило молчание. Только жужжит огромный вентилятор, посылая к каждой кровати, волну за волной, свежий воздух. Две лампы с опрокинутыми абажурами бросают тусклые отсветы на потолок, поддерживая в спальне спокойный полумрак. Ровное дыхание полутораста быстро заснувших детишек наполняет его едва слышным, ласкающим слух шорохом, и невольно сознаешь, что мальчики здесь не обижены, не несчастны, не загнаны, а сытые, наслаждающиеся своим довольством и счастьем. Перед большой иконой посередине спальни теплится лампада, и ее мерцающий свет разбегается во все стороны – кажется, будто Свете Тихий благословляет этих детей, будущих Христолюбивых воинов, офицеров, главной опоры и надежды нашей в деле защиты веры Христианской, Государя и нашего великого, многострадального Отечества.

         Посмотрев на дежурства других воспитателей, я пришел в убеждение, что Арендт – исключение. Но секрет его влияния уловить не мог и начал уже думать, что он обладает особой, гипнотической силой. 

         Другие сами частенько вызывали беспорядок. Тот же Мельников. Накинется на кадета, тот плачет и божится, что не делал ничего дурного, а товарищи жертвы уже собираются вокруг, на лицах – нескрываемое возмущение творимой несправедливостью. 

         - Идите! – рявкает грозный Владимир Владимирович. – А завтра по первому сигналу чтобы стояли на штрафу!

         - За что! – вскрикивает мальчуган, захлебываясь слезами.

         - Он не виноват! – несется со всех сторон. – Это не он кричал из строя!

         И вдруг сразу все вскипает. Несправедливость в отношении одного вздымает бурю во всех детских душах, и все спорят с воспитателем, дерзят ему, и если бы были больше связаны теми старыми традициями, что вырабатывались веками в старых корпусах, не миновать бы свирепому Мельникову самого бурного «бенефиса». Счастье его, что корпус молодой, традиции кадетские еще не сложились и маленькие волны не умеют собраться в девятый вал.

         Мельников рвет и мечет. Он человек разумный и теперь злится больше всего на самого себя: дал такого маху! Признаться в ошибке нельзя – можно навеки погубить свой авторитет, и воспитатель грозит невиновному сделать назавтра настоящий разбор и доказать, что проступок был не простой, а скоповый. Это еще больше возмущает кадет. Они-то знают, что воспитатель ошибся и карает невинного. Но тому, кто в действительности кричал что-то из строя, сознаваться нельзя – зачем же давать такой козырь в руки офицера. Лучше снести несправедливость и промолчать. Тогда никакого разбора не будет, и все дело кончится лишь слезами одного из них да штрафом, от которого так ноет спина, тянут мускулы ног и плеч и болят пятки… Потихоньку все расходятся по своим кроватям и нарочно медленно укладываются спать, чтобы еще больше досадить дежурному офицеру.

         В то же время нельзя было не заметить, что кадеты расположены к Мельникову. Они чувствовали, что этот человек не может сделать зла. Несмотря на это – вечные скандалы. К Арендту, являвшему образец выдержки, сухой вежливости и беспощадной строгости, никто не тянулся, хотя он никогда не повышал голоса и любил подшутить над наказанными. Но шутки его были безответны, и как бы ласково он ни обратился к кадету, в глазах того мгновенно появлялся страх. Все говорило за то, что единственное желание теперь – поскорее улизнуть от ласкового офицера. Скандалов – никаких.

        Правда, нужно особо оговориться, что Арендт никогда не промахивался в улавливании виновных. Атакованный им кадет обыкновенно сразу попадался с поличным, и какие-либо споры исключались.

         Я еще в строю заметил, что солдаты делят начальников на несколько категорий. Сухих педантов не любят и называют «трынчиками». Терпеть не могут длинных поучений и выматывания души – такие случаи закрепляют за офицером характеристику нуды. Ненавидят тех, кто относится к нижнему чину свысока и считает солдата низшим существом. Однако им всегданравится хотя и строгое, но справедливое, участливое, хозяйское, так сказать, отношение к подчиненным. Впрочем, и трынчиков, и нуд, не говоря уж об отцах-командирах, солдаты уважают. Но тех, кто ведет дело по-домашнему, стараясь только оградить самого себя от всяких неприятностей, они не ценят и в грош. И служба у таких начальников идет с несправедливостями, нарушениями устава, втиранием очков, внутренними сварами и нелепыми неурядицами. Офицеры, как говорится, без платформы не имеют цены и в глазах начальства. Если, к тому же, они обидчивы или заносчивы, их величают ловчилами, карьеристами, очковтирателями и терпят до первого важного происшествия. Безобидных и покорных держат из сожаления.

         В корпусе заметна подобная же градация воспитательского состава. Но тут индивидуальные свойства офицеров приведены директором, настоящим хозяином, к общему знаменателю. Под его твердой и властной рукой даже те, кого в другом месте содержали бы из сожаления, не могут портить стройности налаженного дела.

         Очень не нравились мне рассказы моих сослуживцев о прозвищах, которые прилепливают кадеты своим воспитателям. Но мудрый Вечеслов не прпускал случая, чтобы на этих рассказах построить то или иное поучение.

         - Никогда не нужно обращать внимание, – говорил он мне, – на выпад против вас. И чем яснее направлен этот выпад, тем искнее нужно парировать его. Лучше всего сделать вид, что не расслышали фразы. Обратить внимание на какого-нибудь другого  кадета, непременно на задиру, атаковать его, придравшись, например, к плохо вычищенным сапогам, к болтающейся пуговице. Если этот задира сделает промах и вступит в пререкания, следует дать ему зарваться, а потом записать в журнал, ни единым словом не упомянув о том, кто делал до этого словесный выпад. Получив ряд таких уроков, кадеты будут остерегаться затрагивать воспитателя. Но уж если прозвище прилипло, надобно переносить его спокойно. Вот я – «зензель». По-немецки – коса. Что ж, я действительно кошу чужие прегрешения…

         Я отлично понимал сотенного. Он деликатно предупреждал меня об опасности попасть в число жалеемых. И я был благодарен ему, хотя уже знал, что «зензель» не от «косить прегрешения», а от «косить глазом». Это легкое косоглазие Андрей Федорович всегда старался прикрыть прищуром, делая вид, что он хитрит.

         Интересовали меня и дежурства есаула Буданова. Из всех воспитателей он был единственным значконосцем*, а так как любой значок, хотя бы и второго разряда, нельзя было получить, не имея значительных умственных способностей, то я и решил обратить внимание на его приемы управления сотней. 

         Дежурства Буданова отличались спокойным, ровным шумом, умеренными шалостями и не были похожи на торжественно-строгие дежурства Арендта и на бешеные – Мельникова. Мне казалось все эти трое были гарантированы от выходок всей сотней. Нельзя было представить, что вдруг окажешься свидетелем какого-нибудь «бенефиса». Но вдруг в одно из дежурств Буданова, да еще днем, в сотне послышался такой шум, что мы бегом бросились на помощь дежурному воспитателю.  Дверь в сотенное помещение была чуть приоткрыта, и Вечеслов приник глазами к щели. Арендт наклонился ниже его, а старался рассмотреть происходящее поверх их голов.

         Буданов шел по сотне, видимо, нарочно не обращая внимания на то, что творилось, и, вероятно, ждал спасительного сигнала на урок. А детишки всем скопом прыгали по-лягушечьи, буквально захлебываясь смехом и неимоверно вопя. Они вошли в раж, забылись, и их шалость перешла в тот рев, который характерен для «бенефиса». Многие уже стучали по паркету руками и ногами. Воспитатель несколько раз останавливался,  что-то,  повысив голос, говорил, но голос его терялся в страшном шуме. Каде-
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ты беспрестанно носились вокруг есаула на четвереньках. Сотенный распахнул дверь, а Арендт неистово заорали «Смирно-о-о!». Сотня мигом вскочила и замерла. Опытные педагоги безошибочно отобрали самый вредный элемент и водворили его на штраф у дежурной комнаты.

         Немедленно началось и дознание. Шалопаи вели себя великолепно. Ничуть не хуже вожаков из старых кадетских корпусов. Ни один и не словом не обмолвился, что означало это прыганье. Все, как сговорившись, утверждали, что последовали примеру малышей, которые  и  начали  всю  бузу.  Арендт  немедленно  отвел  несколько  перво-

классников в приемную комнату, «загипнотизировал» их, и те тут же признались, что им очень хотелось изобразить блох.

         - Кто научил?

         Но по виду малышей было видно, что они и сами не знают, кто. Побледневшие лица и заплаканные глаза показывали, что никакого сговора не было и в помине. Арендт так и должил сотенному. Они переглянулись и приступили к старшим заводилам:

         - Чего вы упрямитесь, сейчас же говорите , что изображали.

         - Ничего!

         - А вот первый класс говорит, что под вашим руководством изображали блох.

        Шалопаи посмотрели на сотенного, потом друг на друга и зафыркали. Лица педагогов мгновенно изменились, они вновь обменялись взглядом, и сотенный командир приказал Арендту выдерэжать шалунов сначала на штрафу, а затем записать в журнал: все они настолько недисциплинированны, что позволяют себе смеяться даже в присутствии старших офицеров. Штраф, «на супе», оставление без отпуска, и отделение от товарищей было карой организаторам «бенефиса», но не за него, а за неумение держать себя в присутствии начальства. Внимание мальчиков направили в другую сторону, точнее – внутрь себя, на себя.

         - Вот видите, какой хитрый народ! – улыбнулся сотенный в дежурной комнате. – Только мы хитрее! И ни одного козыря в руки им не дадим. Они хотели обратить гнев начальства на педагога, а подвели только самих себя.

         Он посмотрел на меня, и я его отлично понял.

         Я долго думал, как вести дежурства. Приемы Арендта мне были не по силам. Поэтому я все с большим интересом наблюдал за Будановым. Вот он, высоко подняв свою вихрастую голову и заложив руки за спину важно вышагивает по средней аллее плаца – точно огромный тощий петух между крошечными цыплятами, вертевшимися у его длинных худых ног. Впрочем, такое почтение оказывалось ему только вблизи. На расстоянии, недоступном для близорукого есаула, кадеты шалили еще больше, чем у Тусевича. Я не удержался и сказал Буданову, что не узнаю сотни. На дежурстве Арендта кадеты ведут себя совершенно по-иному. 

         Сравнение, видимо, задело значконосца. Он остановился и испытующе посмотрел на меня сквозь свои очки. Было видно, что он обдумывает свой ответ – значок, украшавший его грудь, не допускал легкомысленного подхода.

         - Вы находите, что на дежурстве Арендта спокойнее?

         - Да, безусловно, – ответил я.

         - Спокойствие – понятие растяжимое. Наружное, оно еще не означает, что и душа спокойна. Присмотритесь повнимательнее к его дежурствам, и вы увидете, что решительно все кадеты нервничают. Поведение их неестественно. Они боятся Арендта, и его дежурство так нервирует их, что разряд этой нервности замечается на последующих дежурствах. Если бы все воспитатели были типа Арендта, то кадеты превратились бы в запуганных автоматов. Их воля, их психика были бы вечно подавленными и не дали бы развиваться нормальным образом ни умственно, ни физически. Я не желаю сказать, что такие воспитатели, как Арендт, вредны. Они нужны именно для того, чтобы для кадет была наглядна разница в жизни и службе. Чтобы они на практике научились разбираться, что есть добро и зло, и мало-помалу сложили бы в своей душе мнение, что же лучше. Чтобы теперь, на наглядной разнице в воздействиях на них самих, научились управлять будущими подчиненными. Я не хотел бы быть подчиненным Арендта. Да, вероятно, и вы не согласились бы.

         Он скосил на меня глаза. Я ничего не ответил.

         - Поэтому я не одобряю метод Арендта, – продолжал Буданов. – Он делает кадет людьми неискренними, жестокими и недоброжелательными. Арендт давит на них и не дает им выявиться естественно. Он задерживает развитие их пороков, но также и добродетелей. Он сдавливает эти качества, как пружину, забывая закон природы: чем сильнее действие – тем сильнее же и противодействие. Качества его кадет выявятся не теперь, когда их можно или развивать, или исправлять, а гораздо позже, когда они освободятся от влияния воспитателей вообще. И выявление это не для всех пройдет благополучно… Я смотрю на дело иначе. Пусть шалят, бегают, кричат, забываются, дерутся. Наблюдая за ними, я вижу гораздо больше в их характерах, чем Арендт, и к седьмому классу мои характеристики будут несравненно полнее, а главное – вернее. Человечность, любовь и справедливость всегда приносят лучшие плоды, чем сухое, официальное и при том беспощадное отношение. Арендт выбирает одного из трудных кадет и до тех пор давит на него, пока не сломает по-своему. Если не подчинит себе, то всеми силами постарается избавиться от него. Кадеты это видят и начинают бояться. Разве можно одобрить систему воспитателя, который к третьему классу довел лишь половину поступивших? Система ясна: освободиться от трудных, а значит -–от чисто воспитательской работы. Теперь возьмем Кутырева. У него отделение не уменьшается, а увеличивается. Он считает грехом потерять отставшим хотя бы одного кадета. Болеет душой за каждого и старается удержать всех трудных на путях истины. Поэтому и работает, как вол. По-моему, Кутырев – настоящий пример воспитателя.

        Буданов замолк, будто сказал уже все. Но не успел я чем-либо ответить ему, как он продолжил советом мне:

         - Прочтите нашу Инструкцию. Вы увидите, что все стремление корпуса должно быть направлено к тому, чтобы воспитатель старался вести своих питомцев в духовно-нравственном направлении, вырабатывая у них привычку честно и откровенно служить Отечеству. А разве откровенность и честность можно развить сухим и беспощадным отношением? Такое отношение заставляет воспитанника только сжиматься и уходить в себя. Он поневоле становится скрытным и осторожным, а значит, неизбежно, лживым и злобным.

         В это время к нам подбежал кадет его класса маленький, черненький Греков 26-й, Константин. Он был в восторженном настроении.

         - Господин есаул, господин есаул! – громко кричал мальчик. – Посмотрите, что я вам покажу!

         - Видите, – кивнул мне Буданов, – какое доверие у малыша к воспитателю!

         Я и сам умилился. Отповедь ученого перевернула меня всего, и я оказался на распутье. Мальчишка прыгал перед нами и все продолжал кричать:

         - Да смотрите же, господин есаул!

         - Ну, смотрю, – длинный Буданов нагнулся к малышу. Греков 26-й поднял к лицу воспитателя два кулака с оттопыренными вверх большими пальцами. 

         - Видите, видите! – кричал он.

- Вижу, но что же дальше? В чем фокус?

- Что это такое? – визжал кадетик.

- Тумбы! Тумбы! Видите две тумбы, господин есаул?

· Вижу, – серьезно отвечал Буданов.

         Мальчишка радостно закивал головой и выставил вперед указательные пальцы6

         - А вот две пушки! Видите?

         - Хорошо, пусть это будут пушки. Это фокус или игра?

         - Да нет же! – чуть ли не подпрыгнул «фокусник». – Смотрите! Тумбы! Пушки! Прыгают! – Он задвигал большими пальцами рядом с вытянутыми указательными. 

         И вдруг перед самым носом офицера оказались две фиги. Греков 26-й взвизгнул во весь голос:

         - Лягушки!

         Меня даже дернуло от такой неожиданной выходки. Быстро оглядев плац, я увидел, что в дальнем углу его целая толпа мальчишек изображала нечто вроде индейского воинственного танца. Они кривлялись и вопили на разные голоса, одновременно сгибаясь от хохота. Однако с нас эти «индейцы» не спускали глаз. 

         Лицо Буданова стало наливаться густой краской. Положение получалось незавидное, и если бы он ударил негодника, я бы не удивился. 

         - Тумбы! Пушки! Прыгают! Лягушки! – кричал нараспев и, как мячик, подскакивал перед выпрямившимся есаулом Греков 26-й. Со стороны «индейцев» доносился рев восторга.

         - Кто же это тебя, брат, научил такому фокусу? – спросил, наконец, Буданов. Он заметно рассердился. Еще бы! Только что читал панегирик воспитательской доброте, а в ответ от воспитуемого – два кукиша. Однако, чтобы не погубить в моих глазах свою систему, он изо всех сил сдерживал себя. – Это тебя кадеты подучили?

         В вопросе слышалась зловещая строгость. Шалун опешил.

         - Нет, – наконец, ответил он, – это мне сестра показала, когда я ходил на прием в институт*. Я вот вспомнил: тумбы…пушки…прыгают…

         - И ты, конечно, не знаешь, что показывать фиги – нехорошо?

         - Так ведь это же не фиги – лягушки!

         - Совершенно верно, – примирительным уже тоном сказал Буданов. – Теперь и я вижу, что ты хотел мне показать, как прыгают лягушки. Но ты забыл, что это в то же время похоже на фиги. А разве благовоспитанные дети, а тем более институтки, могут показывать такое?

         - Никак нет! – ответил Греков 26-й и смутился, опустив голову.

         - Ты, видно, не подумал об этом?

         - Так точно, не подумал!.. Виноват, господин есаул!

         Только теперь Буданов решился взглянуть на меня. У меня тоже отлегло от сердца. А он, между тем, встревоженным взглядом окинул вокруг себя. Пляска «индейцев» еще продолжалась, но она была вне сферы будановского зрения, и он не обратил на нее внимания.

         - Вот теперь ты и сам видишь, что поступил опрометчиво, и получилось нехорошо. – Воспитатель легко погладил покаянную стриженую голову. – Скажи и сестре, чтобы она больше никому и никогда не показывала этого фокуса. Стыдно! А теперь беги играть и не учи других этой штуке.

         - Я не буду! – малыш радостно подскочил на одной ноге и помчался… к «индейцам».

         - Вот видите, – обратился есаул ко мне, – это пример незапуганности, чисто детской шалости и доверия к воспитателю. Он прибежал ко мне поделиться тем впечатлением, которое так поразило его детское воображение, как прибежал бы к родителям или братьям.

         - А не подговорили ли его другие, воспользовавшись его простотой?

         - Безусловно, нет, – авторитетно сказал Буданов. – Разве вы не видели по повадкам, что перед нами еще чистый, наивный ребенок?..

Субботние комитеты

         Обыденно так назывались официально именовавшиеся общевоспитательскими.  Везде они собирались по мере надобности, но в нашем корпусе директор завел проводить их каждую субботу. Это имело смысл, чтобы не накапливалось слишком много дел. Но самое главное – при таком графике можно было глубоко вникать в суть каждого вопроса и не допускать откладывания его разрешения  дальше, чем на неделю. Замк-

____________________________________________________

         *Носившим знак об окончании Академии Генерального Штаба. – Авт.-сост. 

нутая жизнь интерната создает свои внутренние, чаще всего тайные и деспотические, законы и традиции, охраняющие жизнь воспитанников от вмешательства воспитателей. Истины здесь всегда чрезвычайно трудно дознаться, а еженедельные заседания комитета позволяли быстро и решительно идти по свежим следам баловства или хулиганства.

         Не секрет, что не только в кадетских корпусах, но и вообще во всех закрытых учебных заведениях ученики смотрят на своих руководителей почти так же, как преступный мир смотрит на полицию и судебные учреждения. Поэтому и существует традиция ни в чем не сознаваться, никого не выдавать, всячески покрывать каждый проступок общими силами. Старшие воспитанники поддерживают эту традицию обыкновенно угрозой физического воздействия и остракизма. Да и сами блюдут ее неукоснительно. В частности, в корпусе не раз бывало, что не только вице-урядники, но и сам вице-вахмистр избегали докладывать офицерам о проступках даже кадет 

младшей сотни, чтобы не прослыть ябедой, или, по особому, новому выражению, скусилой. Всякое расследование было форменной пыткой.

         Наши комитеты не были простым отбытием времени, но являлись официальным общественным судом. Иногда дело разбиралось несколько недель подряд, пока не выявлялась правда. Никогда не сменялся лишь председатель, члены же суда, прокурор, защитники, присяжные заседатели, эксперты, неожиданные свидетели и обвиняемые – все эти чины определялись самой жизнью корпуса. И никому в случае промашки не удавалось добиться соучастия сослуживцев. Комитет был, кажется, самым безжалостным учреждением, но зато и самым справедливым. 

         Директор имел два голоса. Это была его привилегия как председательствующего. Однако, чтобы не обратить «суд» в демократическое сборище и арену для состязания всяких страстей, в том числе и политического свойства, главное управление давало директору еще и право не соглашаться с постановлением комитета, отклонять его и заменять личным распоряжением, представляя в Петербург мотивированный доклад о такой необходимости. Лазарев-Станищев непрестанно учил нас и учился сам. Комитеты были школой. Немогузнайство не могло удержаться у нас при такой системе. 

         Генерал совершенно не признавал силу красноречия, не терпел длинных докладов. «Коротко и ясно!» – это было его девизом. Если решение не давалось, он начинал тереть свой огромный лоб, за который получил у кадет прозвище «Лобан», а затем, не стесняясь, заявлял, что должен подумать ночью. И подумавши, всегда находил самое короткое и верное решение. Все возражения в этом случае он отбивал с необыкновенной легкостью.

          Заседание начиналось с того, что директор педантично просматривал материал истекшего дежурства. Он расписывался во всех тетрадках с вклеенными в них бумажными лентами от автоматических часов, упорно отыскивая пропуск или запоздание отметки, чтобы, подобно року, без всякой пощады возгласить штраф виновному. Все заинтересованные крайне волновались – не дай Бог, отметка в их рапорте по времени совпадет с часом пропуска. Сраму не оберешься. Да и комитет подумает, что обход был пропущен и цифра выставлена дутая  (а директор не постесняется спросить и служителя, в котором часу он будил воспитателя для обхода). В этих случаях Станищев был совершенно беспощаден. Так что редко кто рисковал пропустить ночную ревизию. Бывало, что служитель забывал разбудить офицера. Тогда при первом сигнале к подъему, по повестке*, воспитатель вскакивал, как ошпаренный, и почти бегом мчался по корпусу, чтобы хоть формально выполнить обход. Еще хуже было положение, когда проверка порядка совпадала с директорской, а встречи с генералом не произошло…

         Но вот директор откинулся на спинку стула, придвинул к себе лист бумаги, накотором в течение недели записывал все вопросы, которые должен был рассмотреть очередной комитет, быстро просматривал запись решал, с чего начинать.

         - Начнем с  первой  сотни.  Там  дело серьезное – «бенфис» Лимареву. Константин 

_______________________________________________________

         *Побудка для лиц командного состава. – Авт.-сост.

Александрович, доложите комитету запись, разбор дела, ваше мнение и предложенные вами меры воздействия.

         - Запись преподавателя математики господина Лимарева, – зазвучал низкий бас Туроверова, – «Шестого класса второго отделения кадет Фролов удален с урока за дерзость и сопротивление приказанию преподавателя, вызвавшие беспорядок». 

         Положив перед собою довольно толстенькую пачку листов дознания офицер начал подробный доклад, заглядывая в свои записи лишь время от времени. Начал он с обзора поведения кадета с того момента, когда тому сбавили два бала за курение. Отметил, что Фролов стал резко раздражителен. К тому же, считает, что комитет отнесся к нему несправедливо. В строевых ротах других корпусов за этот грех не наказывают. Бросить курить он не может – привык к этому со второго класса. Значит, существует опасение, что вновь будет замечен в том же самом проступке и новая сбавка балла, уже до неудовлетворительного, лишит его права перейти в седьмой класс. А могут даже и исключить.

         Кадет не раз упрекал воспитателя, что тот не заступился за него. В столичных корпусах сам Великий Князь Константин Константинович дарил кадетам портсигары, разрешая этим курение, а здесь преследуют беспощадно. Справедливость требует, чтобы подход был одинаковым во всех корпусах…

         - Константин Александрович, – прервал директор докладчика, – вы говорите не на тему.

         - Так точно! Но это находится в непосредственной связи с проступком кадета.

         - Хорошо… продолжайте.

         Упреки Фролова воспитателю нашли поддержку у кадет. Образовалась компания, во главе которой оказался этот злостный курильщик. Сначала она была недовольна только преследованием за курение и осмотром парт, но потом недовольство распространилось и на другие корпусные правила. У всего класса появилось критическое отношение к старшим, а как следствие – дерзость. Инцидент на уроке преподавателя Лимарева имеет прямую связь с доложенным.

         Преподаватель этот любит пошутить во время урока. Кадеты мирилсь с этой повадкой и терпели шуточки Ивана Николаевича, зная, что если не раздражать его, то он делается благодушным и повышает за ответы оценку. Против необходимости выслушивать шутейные обращения Фролов и восстал.

         - Трусы могут скусывать сколько им угодно, –  заявил он классу, – а я на это не согласен и дам отпор при первом удобном случае.

         Директор нового словца не пропустил.

         - Что означает «скусывать»?

         Оказывается, Туроверов специально употребил словечко, чтобы обратить внимание комитета на образ мыслей тех, кто употребляет подобные жаргонизмы. Сово новое и чисто хулиганское. Даже неловко объяснять истинный смысл его.

         - Вы говорите, что оно характеризует человека. Так?

         - По-моему, да.

         - Тогда не стесняйтесь. Комитет должен знать все.

         - Это слово употребляют в отношении   тех, кто будто бы старается выслуживаться перед начальством – до готовности даже скусывать у того мозоли, если прикажет.

         - Фу, какая гадость! – возмутился директор. – Откуда это хулиганство может идти? Неужели кадеты берут пример с солдат и казаков?

         Астахов поднял руку. Известно, что он всей душой противится тому, чтобы приписывать настоящему русскому солдату или казаку все негативное. 

         - Такие слова пущены теми же, кто испохабил и старое наше слово «товарищ». 
Оно идет оттуда же, из гнусного уголовно-революционного подполья, и играет разрушительную роль.

         - Думаю, что можно согласиться с вами, Александр Александрович, – сказал директор. – Плюс влияние кинематографа, разных «свобод», журнальчиков специального направления, уличной литературы, восхваляющей преступления и сыщиков. Мы были скромнее – не шли дальше выражений «подлиза» да «ябеда». А от теперешних словечек прямо тошнит!

         Туроверов продолжал. Под впечатлением всего, что создает уверенность в несправедливости начальства, Фролов и выступил против притеснения «свобод и личности». Преподаватель обратился к нему «молодой человек». Фролов и не пошевелился. «Не спит ли господин после веселого отпуска?» – вновь пошутил Лимарев. Но упрямец дерзко смотрел в упор на Иван Николаевича и не вставал. Класс затаил дыхание. «Разве вы не видите, что я обращаюсь к вам?» – уже раздраженно сказал учитель, показывая пальцем на Фролова. «У меня есть фамилия, – дерзко ответил тот. – Я не люблю насмешливого отношения ко мне. Мне это надоело. Я вам не молодой человек, не господин, ни мальчишка! Я – кадет Фролов!» – «Потрудитесь встать и выйти из класса!» Фролов вскочил, его била нервная дрожь. «Я оскорблен, да меня же и из класа выгоняют! Это несправедливо!» – «Потрудитесь удалиться и не мешать вести урок!» – «Мешаю не я! Не я начал шуточки!» – «Вон из класса!» – закричал Лимарев. – «То есть как это вон!» – уже побледнел Фролов. «Не уходи! – раздались вдруг голоса. – С нами не имеют права так обращаться!» – «Классу угодно устроить мне скандал?» – спросил преподаватель. – В таком случае я сам уйду из класса!»…

         Фролов не осмелился возражать воспитателею, когда ему было приказано отправиться под арест. При дознании он раскаялся и сказал, что действовал в состоянии сильного раздражения и даже отчаяния, так как перед уроком Лимарева дежурный вновь поймал его в курении вместе с кадетами седьмого класса Козыревым и Чекуновым и шестиклассником Хрещатицким.

         Туроверов окончил доклад и замолчал. Видно было, что он колеблется и не знает, какую меру наказания предложить.

         - Ваши предложения, – недовольно поторопил его директор.

         - Сбавить балл за поведение с шести до четырех, – заторопился воспитатель, – лишить отпуска впредь до распоряжения и сообщить родителям, что повторение курения или фронды вызовет удаление сына на их попечение. Такая мера предлагается только потому, что чистосердечное признание кадета и обстановка, сложившаяся для него действительно фатально, позволяют воспитателю возбудить ходатайство о снисхождении.

         Станищев укоризненно качал головой.

         - А согласится ли с этим ходатайством инспектор? – спросил он.

         Представительный полковник Никонов, всегда щегольски одетый, медленно обвел комитет своими большими, красивыми глазами и спокойно, отчетливо ответил, что инспекторская часть не видит никаких фактов, допускающих снисхождение. Наоборот, доклад показал заранее обдуманную выходку против преподавателя, не окончившуюся «бенефисом» только потому, что преподаватель сам ушел из класса. Фролов аттестован упорным курильщиком, он совершенно не считается с правилами корпуса. Распустился до того, что действует уже открыто, подговаривая на сопротивление и одноклассников. Имеет в этом успех и, значит, является вожаком. Его словечки ясно показывают его направление. Требуется принятие строгих мер. Противление, неуважение старших, скоповые выступления заразительны, если их не пресечь решительно и сразу. Инспекторская часть не может рисковать и подвергать преподавателей в будущем подобным выходкам, которые неизменно кончаются крупными скандалами, а потому требует удаления Фролова из корпуса как опасного вожака. Коротким поклоном в сторону генерала Инспектор окончил свою речь.

         - Соглашаясь с мнением инспектора классов медленно и раздельно заговорил директор, обдумывая, видимо, каждое слово, – я еще не поднимаю вопроса об удалении кадета только потому, что не нахожу доклад воспитателя исчерпывающим. Ссылку на подарки кадетам портсигаров Великим Князем считаю голословной. Указание на шуточки преподавателя есть одновременно и указание на виновность его. Это требует более ясного освещения. Роль Фролова представлена тоже не ясно. Указания на словечки говорят одно, а ходатайство оставить его в корпусе – другое. Фролов представлен вожаком, а его умственный облик не соответствует этому. Он мог бы явиться вожаком в младших классах, но в старших не годится к этой роли. Сопротивление кадет первой сотни запрету курения говорит о влиянии, идущем из седьмого класса. Однако об этом комитету не было доложено раньше, и можно предполагать, что воспитатели просмотрели общее настроение кадет, так же, как это настроение ускользнуло и от воспитателя второго отделения шестого класса. Ведь скоповое выступление явилось для него неожиданностью, а оно никогда не случается без предварительной подготовки.

         Туроверов заерзал, поднял руку.

         - Я еще не кончил, – остановил его директор. – Общий оттенок доклада указывает, что есть какое-то влияние идущее, разумеется, не от Фролова, а от другого вожака, еще не открытого.

         Поднял руку командир первой сотни. Станищев кивнул ему.

         - Вы, значит, полагаете, ваше превосходительство… Что, значит, Фролов, который… не он?

         Директор пожал плечами.

         - Значит, тот, который… скрывается?

         Воспитатели первой сотни тихо, но дружно загудели.

         - Я вижу, первая волнуется. Прошу высказаться в порядке старшинства.

         - Тот, который есть!.. того нет! – взволнованно заявил полковник Леонтьев. У него были замечательно странные обороты речи; похоже, что не без желания почудить. Да и напускной строгостью наш любимый «Деревня» едва ли не прикрывал свое любвеобильное сердце, которое встречать приходится очень редко. – Я сам говорил с кадетами… деревня… распустились за лето… Вздуть тех, которые… Никакого «бенефиса» нет… Вице-вахмистр Крыгин мне говорил… Просто Фролов сам, который… деревня!

         Директор сделал нетерпеливое движение.

         - Вы хотите сказать, что иного влияния нет? – спросил он сотенного.

- Так точно! Никак нет, ваше превосходительство!

· Седьмой-первое.

         Кутырев, волнуясь, доложил, что никак не допускает мысли о неизвестном влиянии. Воспитатели заметили возбуждение кадет, но оно исходит единственно из случаев дарения портсигаров Великим Князем. Кадеты усматривают здесь несправедливость…

         Директор перебил офицера, попросив приводить факты, а не голословные утверждения. Как комитет может принимать за факт несуразный слух о том, что сам Августейший инспектор всех военно-учебных заведений нарушает правила Инструкции, им же подписанной. Кутырев заволновался еще больше. Он никогда не осмелился бы приводить необоснованные разговоры. Но войсковой старшина Ушаков, окончивший этим летом военно-педагогические курсы и лично принимавший участие в заседании комитета по поводу волнения в Первом корпусе, вызванного этими подарками, может все подтвердить.

         Серьезный, крайне основательный Ушаков подробно доложил о том, что знает. Кадеты Первого корпуса немедленно наполнили портсигары папиросами и открыто начали курить. На запрещение ответили бурным «бенефисом». Портсигары сдать отказались, заявив, что подарки Великого Князя никто не имеет права отбирать. Начальство даже не решилось доложить о происшествии. А оно вызвало смятение. Чтобы найти решение, пробовали обсуждать его и в комитете военно-педагогических курсов. Думали даже о том, чтобы предложить устроить кадетские курилки, чтобы избавить воспитателей от двусмысленного положения. Однако ни к чему не пришли. 

         Станищев откинулся на спинку стула и развел руками.

         - А как же… – начал он и запнулся. – А как же узнали об этом кадеты других корпусов?

         - Да летом, на каникулах, – поспешил ответить Кутырев. – Среди кадет пошло гулять мнение, что начальство идет против Великого Князя. Осюда же идет и то влияние, которое ваше превосходительство полагаете тайным. А его нет!

         - На курсах уже громко заговорили, что Великий Князь слишком любит и балует юнкеров и кадет, – добавил Ушаков.

         Директор выпрямился.

        - Теперь оставим этот вопрос!  – остановил он Ушакова. – Пусть его решают те, кто имеет на это право. Мы же должны придерживаться Инструкции и проводить ее требования неукоснительно. И потому вопрос о курении нужно решить немедленно, круто и бесповоротно. Кто не согласится с постановлением комитета, тот пусть уходит из корпуса!

         - Это несправедливо! – сказал вдруг воспитатель третьего отделения седьмого класса Греков. – У нас должны уходить, а в столичных корпусах оставаться, да еще с молчаливым разрешением курить! Я докладываю комитету, что применение крутых мер может окончиться плохо. Кадеты слишком волнуются! – Василий Алексеевич и сам совсем разволновался: сложил губы трубочкой, как настоящий суслик, оправдывая кличку, которую ему прилепили кадеты, и брызгал слюной. 

         - Я не понимаю вас, Василий Алексеевич, – обернулся к нему Станищев. – Вы что же хотите? Разрешения курить?

         - Никак нет! Я только против того, чтобы курение служило причиной увольнения из корпуса, как вы изволили определить, и ломало жизнь кадет, да еще и выпускных!

         - Но мы никогда и не трактовали курение как преступление, – обратился директор к комитету. Курение всегда рассматривалось как порча здоровья и яд для развивающегося организма, потому и запрещено.

         - А я вот курю со второго класса! – сказал Кутырев. – И никакого вреда своему здоровью не замечаю. Наоборот, лишите меня курения, и я заболею.

         - И вы, Леонид Михайлович, выступаете в защиту Фролова и курения? – удивился генерал.

         Засмеялись. Кутырев – тоже. Но сейчас же сказал, что ставить вопрос о курении как таковом не годится. Называть его ядом тоже не след – это опровергается примером старших, почти поголовно курящих.

         - В говорите против взглядов медицины! – возмутился директор. Что скажет доктор?

         - Об этом не может быть двух мнений, - отвечал Полотебнов. – Курение безусовно вредно, а особенно для подростков и юношей. Отравляя нервную систему, оно задерживает и физическое, и духовное развитие. Но воспитатель прав: мы сами не поддерживаем этот взгляд примером и потому наши суждения остаются для детей бездоказательными.

         - Вы правы, – согласился председательствующий, – и потому повернем вопрос по-другому. Перенесем центр тяжести не на само курение, а на исполнение правил корпуса, приучающих будущих офицеров управлять своей волей, отказываться от соблазнов и излишеств, делать из себя не слабовольных и нервных субъектов, а сильных телом, характером и умом людей. Людей, приученных быть исполнительными, скромными, аккуратными, способными безропотно, в пример солдату, переносить нужду, голод и холод. Значит, те кадеты, кои противятся, например, осмотру парт или запрещению курить, то есть исполнению правил и приказаний, не годятся быть офицерами. А если кадет откажется застилать свою кровать? Или чистить сапоги, требуя себе прислугу? Мы тоже должны считаться с этим? Нет, господа, такого мы немедленно отправим домой. Не хочешь подчиняться правилам корпуса – уходи! Коротко и ясно!

         Желающие курить все равно не остановятся – это их личное дело и риск. Корпус же требует исполнения правил. Да что корпус! А в гимназии разве разрешено курить? А нам разве не запрещено дымить вне учительской и дежурных комнат? Если мы обязаны подчиниться правилам, то кадеты и подавно. Я вижу, что воспитатели заколебались, и поэтому сам приду к ним на помощь. Извольте перед завтраком построить первую сотню, и я скажу кадетам об официальном взгляде на курение. Кому курение дороже корпуса, пусть уходит. Кто хочет оставаться, пусть подчинится. Сам же и объявлю замеченным в курении о сбавке баллов за поведение. Напомню, что  для перехода в седьмой класс нужно иметь семь, а для получения аттестата – восемь баллов. У кого оценка ниже, может примерным поведением заслужить в лагерях более высокую, если, конечно, заслужит такое снисхождение. Даром ставить оценку комитет не будет, и кто не заработает нужного балла, пусть пеняет на себя. Не научившийся управлять собою – не сумеет управлять и подчиненными. Следовательно, офицером быть не может. Коротко и ясно!

         Небольшая пауза.

         - А теперь перейдем, – снова пригласил генерал собрание, – к вопросу о шуточках преподавателя. Я слышу об этом впервые.

         Воспитатели высказались в том смысле, что Лимарев известен ими с основания корпуса. Сами его ученики, офицеры привыкли к манере математика и свыклись с нею. Шутки, в общем-то, безобидны, личности не задевают, даже помогают во время трудных уроков поддерживать в классе хорошее настроение. Как преподаватель Лимарев – выдающийся. Кадеты у него математику знают, что видно из успехов Донцов в специальных училищах. Шутки они ему прощают, тем более, что это иногда идет во благо. Стоит только начать притворно смеяться, делая вид, что остроты математика всем очень нравятся, он и сам становится веселым. Начинает еще пуще балагурить, завышает оценки, и урок проходит благополучно.

         - Вот этого я не знал! – удивился директор. – А знает ли об этом инспектор классов?

         Тот ответил, сто тоже слышит об этом впервые.

         - А воспитатели? Сами с кадетской поры знают привычку Лимарева и не реагируют? Вот и доигрались! – уже рассердился Станищев.

         Офицеры сообразили, что сделали промах, и поспешили объяснить, что раньше в таком реагировании не было надобности. Столкновения из-за шуточек между преподавателем и кадетами стали замечаться только в этом году. А потом, как подойти к своему бывшему учителю, чтобы не обидеть его? Каждый стесняется сказать Лимареву, что в последнее время он раздражителен, старается как-то уколоть кадет, накричать на них. Может быть, устал? Двадцать шесть лет в корпусе – не шутка!

         - Причина раздражения не от усталости – не согласился с воспитателями директор. – Любимое дело не утомляет. Причина кроется, видимо, в новом направлении некоторых кадет, в тех словечках, что характеризуют их. Опять упущение воспитателей...

         - Да что там воспитатели! – вырвалось опять у Грекова. Он удивительно быстро вспыхивал, даже из-за пустяков, и забывался. – Дом Лимарев в долг строит, а не преподает! Залез по уши в долги, все бегает по корпусу, ищет, кого бы уговорить бланк на векселе поставить. Деньги за горло взяли – вот и раздражен, и озлоблен. Чего там говорить!

         Греков весь ощетинился и принял свирепый вид. Директор, с удивлением глядя на него, широко развел руками:

         - Вот и причина! Теперь я понимаю затруднения воспитателей. Инспектор классов, прошу переговорить с преподавателем. Видите, какой эффект производят его финансовые заботы! – и его превосходительство кивком головы указал на Грекова, который уже отошел и добродушно улыбался.

         Никонов сидел весь красный. На одном из последних комитетов он тонко и ядовито уколол директора, будто бы своим недоверием и вмешательством он мешает спокойно вести инспекторскую часть. Станищев тогда смолчал. Теперь Никонов непоправимо попался.

          - Теперь, когда дело освещено со всех сторон, – внушительно сказал председательствующий, – и я склонен согласиться, что мое предположение относительно тайного влияния со стороны неизвестных кадет отпадает. Ясно, что все дело в недоработках воспитательской и инспекторской частей.- Последние слова специально подчеркнуты интонацией. – Приступим к обсуждению меры воздействия на Фролова. При выясненных обстоятельствах вопрос об его исключении, конечно, отпадал бы, если бы Фролов не явился зачинщиком «бенефиса». Он заранее предупредил товарищей о своем желании атаковать преподавателя. Подобное сопротивление всем правилам, принятым в обществе и в корпусе, соблазнительно действует на других кадет. Да и шесть баллов Фролова за поведение никак не позволяют комитету рисковать и держать его в стенах корпуса. А потому предлагаю пробаллотировать вопрос об отправлении кадета Фролова на попечение родителей.

         - Несправедливо! – почти криком вырвалось у Грекова.

         - Я попрошу вас, войсковой старшина Греков, – вспылил директор, – не нарушать порядок заседания внеочередными выступлениями и в недопустимой форме!

         - Виноват, – пробормотал тот. – Я только чувствую всей душой, что Фролов не совсем испортившийся кадет – он чрезвычайно отзывчив на ласку. Такой не может быть неисправимым. Значит, нельзя и отказываться от того, чтобы исправить его.

         - Мы не можем играть только на ласковых струнах. Ласка – лаской, а обязанность – обязанностью. Он обязан подчиниться. Упрашивать его никто не будет. Он уже взрослый, и ему пора страстность обуздать воспитанным рассудком. Коротко и ясно!

         - Жалко губить юношу! Учиться-то он удовлетворительно, – встрял Туроверов.

         - Судя по глазам, человек искренний и не вредный – только вспыльчивый, – добавил и Кутырев.

         Генерал стоял на своем:

         - Вина ваша, господа воспитатели, что вы раньше не нашли средств реагировать на все события и допустили себя к действиям «по-домашнему», во вред официальным требованиям. Ваши чувства как воспитателей, сослуживцев и просто людей я, конечно, понимаю. Вы думаете, что должны исчерпать все средства, чтобы спасти кадета, которому позволили набедокурить. Но никто не имеет права забывать, что спасти мало – нужно непременно и воспитать его. А воспитание уже выскользнуло из ваших рук. Юноша вышел из-под вашего влияния и сделался вашим противником, да еще и настолько сильным, что вызывает сопротивление скопом.

         - Но ведь вы сами, ваше превосходительство, – подал голос Астахов, – сомневаетесь, что Фролов способен быть вожаком. Значит, он не опасен, и его можно исправить.

         - Не ловите меня на словах, – хладнокровно отбил директор. – Да, такое мое мнение о нем остается неизменным, но у вас-то, простите за откровенность, уже нет средств воспитать его. Вот тут-то и находится оправдание моему третьему предположению. Вредное влияние, которое я считал вначале тайным, ненайденным, нужно видеть в попустительствах, допускаемых нами самими.

         - Ваше превосходительство, – не успокоился Астахов, – но ведь действия Великого Князя…

         - Довольно об этом! Кадеты должны были принять портсигары. Но – понимаете ли вы? – им нужно было или спрятать их у себя дома, или сдать воспитателям на хранение до окончания корпуса. Если бы они поступили так или воспитатели настояли бы на этом, видны были бы и плоды воспитания, и старание воспитать. Спорить не о чем! Коротко и ясно!

         Но в тот же момент поднял руку наш Арендт.

         - Пожалуйста.

         Есаул начал докладывать, кажется, не по теме. Разбирая запись о том, что кадеты Козырев 3-й и Ерофеев выразили испуг, увидев его, есаула, он нашел, что дети корпусного дьякона отца Николая Козырева часто находятся в неподходящей обстановке и под вредным влиянием. Эти слова офицера произвели впечатление грома. Комитет сразу затих, все повернулись к Арендту и насторожились. Директор впился глазами в докладывающего.

         - Разрешите доложить подробно? – попросил есаул. – Мне все равно сегодня докладывать этот разбор, но так как я вижу тут некую связь, то, чтобы не повторяться…

         - Непременно докладывайте! – сказал Станищев и наклонился вперед.

         - Отец дьякон, – начал Арендт, – давно овдовел, и дети его находятся под присмотром какой-то старухи, дальней родственницы, не имеющей на них никакого влияния. Отец вечно занят службой: днем в корпусе, вечерами – в епархии. Старшая дочь учится на курсах. Дом всегда полон студентов и курсисток. Вторая дочь, гимназистка, собирается на те же курсы. Старший брат Козыревых, кадет седьмого класса, решил выходить не в военную службу, а в Донской политехнический институт. Туда же собирается и другой кадет, Чекунов, часто бывающий в доме у своего приятеля Козырева. Повод для сборищ – занятие спиритизмом, чему предаются и в самом деле серьезно, особенно когда отец дома. Но можно предполагать, что у компании есть и другие интересы. Догадка о них происходит от  направления старшей дочери. Она и есть душа дома, но душа безбожная, анархическая и революционная…

         Директор откинулся на спинку стула и молча развел руками.

         - Под влиянием этого общества, – продолжал Арендт, – оказались и кадеты третьего класса Козырев 3-й и Ерофеев. Какое впечатление производит на них анархизм и социализм, сказать еще трудно, но спиритизм совершенно отравил их. Особенно Козырева 3-го. Он собрал специальную литературу по этому вопросу, усиленно занимается опытами. Кадет пришел к мысли поскорее освободиться от земной жизни, чтобы воочию увидеть потустороннюю, во много раз более интересную. Именно он уговаривает своего приятеля Ерофеева одновременно обоим покончить жизнь самоубийством.

         Напомню об одной истории. В прошлом году под впечатлением религиозного чувства Ерофеев во время говения признался своему соседу по парте Платонову, что ужасно боится предстоящей исповеди как неисправимый грешник. Ведь он, продолжая грешить и после причастия, будет клятвопреступником и лжецом перед самим Богом. Платонов предложил Ерофееву помощь в виде удержания того от грехов. Впечатлительный и доверчивый кадет дал перед сотенным образом торжественную клятву исполнять все указания своего нового руководителя. Но руководительство это вскоре перешло в самую беззастенчивую и беспощадную эксплуатацию. Несмотря на малолетство, «благодетель» Платонов оказался с типичными задатками интригана и ростовщика. Он повел дело очень хитро. Сначала накладывал на «грешника» эпитемии в виде поклонов перед иконой и постов, а затем стал требовать себе те блюда, который тот будто бы не имеет права есть, приносить из дома сладости. Наконец, дошло до требования денег. 

         Ерофеев понял, что попался, но, связанный клятвой, не нашел возможным отказать прямо. Но о том, что наказание деньгами не исправляет его, а заставляет грешить еще больше, сказал: мол опекун денег не дает, считая, что они идут на баловство, и потому он, Ерофеев, принужден их красть. Наивный мальчик думал повлиять на душу своего тирана, но жестоко ошибся. Наоборот, Платонов совершенно беззастенчиво заявил своей жертве, что, если она осмелится теперь не выполнить приказания, не будет никакого стеснения доложить о воровстве воспитателю, и первого ученика с позором выгонят из корпуса. В наказание же за воровство приказал принести еще денег.

         Насилие открылось, когда дежурный воспитатель нашел Ерофеева плачущим за ящиком с фильтром для питьевой воды. Платонов был, как все помнят, из корпуса выдворен.

         И вот теперь, на почве разочарования в вере и жизни, очарованный потусторонним миром Ерофеев снова попал под руководительство –  кадета Козырева 3-го. Такие резкие повороты крайне опасны для пылкого характера. Если Ерофеев даст слово, то непременно исполнит его…

         Все таинственное, необъяснимое всегда увлекает, и если на кадет третьего класса так подействовал спиритизм, то насколько сильным будет влияние барышни-социалистки на старших кадет, уже склонных увлекаться политикой? Сопоставив свои наблюдения с докладами офицеров первой сотни, Арендт пришел к заключению, что выступление Фролова произошло действительно под влиянием – но не дарения портсигаров и не шуточек Лимарева, а того тайного, которое исходит из квартиры семейства Козыревых. Не иначе как отсюда и занесено критическое отношение к правилам корпуса, к старшим и учителям. Отношение, начинающее выражаться в сопротивлении начальствующим…

         - Вот! – громыхнул директор. – Связь очевидная! Но как вам удалось узнать все это?

         Аренд доложил, что обратил внимание на разговоры дам и потому, проходя по вечерам мимо дома отца дьякона, невольно посматривал на освещенные окна. Дом одноэтажный, низкий, и все гости – студенты и барышни – видны. 

         Когда воспитатель заметил своих кадет, сидящих за столом у окна, его поразил их вид: они будто рассказывали друг другу что-то страшное. Офицер, чтобы рассмотреть, что находится на столе, подошел к самому окну. И в этот самый момент Козырев 3-й поднял голову и увидел Арендта. Лицо мальчика исказалось от ужаса. Он вскочил, протянул руки к окну и закричал. Ерофеев, схватившись руками за голову, ринулся внутрь комнат. Воспитатель даже сконфузился и ушел. Однако вид и действия кадет были столь необычны, что запись в журнале об этом наблюдении все же появилась. Расследование причин испуга застало обоих кадет врасплох – сговориться они не успели. Да и Арендт начал не с испуга.

         - Доложите-ка о своем замысле, – попросил он.

         - О каком!

         - Который вас погубит.

         - Откуда вы узнали? – вырвалось у Козырева.

         - Твой вопрос уже означает признание, – строго сказал воспитатель и приказал: - Пиши всю правду.

         Козырев 3-й писать не мог – мальчика колотило, как в лихорадке. Ерофеев разрыдался, за ним – и второй. Оба чистосердечно признались во всем. Больше всего их напугало совпадение предсказаний на спиритических сеансах с действительностью. «Берегитесь воспитателя! – не раз предупреждали их духи. – Воспитатель следит за вами, он все знает!» Козырев даже стал видеть своего отделенного офицера во сне…

         Кадеты рассажены. Ерофеев, видимо, боится продолжать дружбу с Козыревым. Можно было предположить, что вся история окончена. Однако, осматривая парты, Арендт нашел у Ерофеева свернутый листик бумаги, на котором Козырев писал, что он окончательно и твердо решил покончить жизнь самоубийством.

         - Вот и записка, – воспитатель поднял листок, вырванный из тетради. – Предупреждение серьезное, и я считаю своей обязанностью доложить об этом комитету.                           

         Отдавая на суд комитета свои наблюдения, Арендт просил указать и меры воздействия на кадет, способные удержать их от задуманного. Дело зашло далеко – похоже уже на навязчивую идею, борьбу с которой без комитетских указаний воспитатель вести не решается.

         Директор тер свой большой лоб. Наверное перенесет принятие решения на ночь. Так и есть.

         - Дело серьезное, надо подумать. Отложим все до следующего комитета. А пока произвести дополнительные разборы. Я дам их схемы. А приказание построить первую сотню – отставить!.. Что особенное имеют воспитатели других сотен?

         Встал Буданов. Среди первоклассников много плачущих. Посаженный писать о причинах плача кадет Греков, Константин написал, что слезы он лил от голода. Однако взятый, что называется в шоры, он, умоляя не выдавать его, рассказал, как второклассники отбирают пищу, и не только у него, как бьют неподчиняющихся. Чтобы избавить Грекова от мести, воспитатель в присутствии всего класса сделал ему выговор и наказал за то, что отдает свою порцию другим: это запрещено – все должны расти и развиваться. Постановка вопроса понравилась хитрым малышам. Мигом сообразив, что можно не доносить, а в то же время освободиться от «дани», большинство первоклассников сами написали «повинную»: мол, в течение вот уже месяца добровольно отдают  свою пищу соседу по столу. 

         - Вот список сорока с небольшим второклассников, сидящих за теми же столами, что и «добровольцы – Буданов подошел к директору и положил перед ним лист. 

         - Андрей Федорович! – обратился генерал к Вечеслову. – Как же это сотня не досмотрела!

         - Вторая четверть только началась, – спокойно ответил сотенный. – Нужно радоваться, что все замечено сравнительно скоро.

         - Знали ли воспитатели вторых классов? – Станищев смотрел на меня.

         Я доложил, что не раз наблюдал передачу, но она всегда оказывалась «добровольной». Всякий раз кадет «не хотел есть».

         - И вы по неопытности верили им, – бесцеремонно заключил директор. – А Тусевич?

         Тусевич передач не наблюдал. В противном разе он, конечно, не допустил бы до этого. Да и показания первоклассников не находит совершенно правильными. Если и были случаи насильственной передачи, то они единичны, что подтверждает и дознание. Ему кажется странным желание непременно огулом обвинить на комитете сразу же всех второклассников. Он, Тусевич, поставлен в неловкое положение.

        Его превосходительство сразу напустился на моего коллегу:

        - В нашей службе никто не должен обижаться на сослуживцев. Если педагоги начнут считаться между собой теми, часто ложными, условностями, которые существуют в обществе, это самым вредным образом отразится, прежде всего, на детях. Педагоги служат не для себя, не для своего благополучия, но для воспитания детей, порученных им, для ограждения питомцев от всякого зла. Традиции и тайные законы общежития известны, и только воспитатели знают, как трудно вскрывать тайное же следование этим законам. Мы поистине должны отречься от самих себя во имя служения Отечеству воспитанием сынов его. Заметьте: служения, а не службы. Мы несем настоящее самоотверженное служение духовно-нравственному началу, противнику началу материалистическому. Поэтому настоящий педагог ни в коем случае не может быть в претензии, если тайна его класса раскрыта не им. Коротко и ясно! Что еще? Инспекторская часть?

         Полковник Никонов доложил о необходимости решить вопрос о пребывании в корпусе кадета второго отделения второго класса Еремеева. Он был оставлен в классе на третий год с непременным условием стать успевающим уже в первую четверть. Но опять неуспеваемость. Инспекторская часть находит, отправкой кадета на попечение родителей  комитет должен поддержать значение своих постановлений, чтобы к ним и кадеты, и их родные относились серьезно. Тем более, кадет Еремеев совершенно не подает никакой надежды на то, что он осилит курс.

        - Никакой? – переспросил директор. – Тогда на нас нет греха. Да и вторые классы пора припугнуть. Значит, уволить… Да, а воспитатель приготовил свое мнение? Его необходимо приложить к делу.

        Я молча встал и подал докладную.

        К рассмотрению этого вопроса мне пришлось готовиться основательно. Было известно, что суровое предупреждение Еремееву сделали, прежде всего, для того, чтобы облагоразумить его мамашу. Эта особа распустила своих сыновей. Старшего из корпуса уже выгнали. Теперь он учился в Аксайской мореходной школе. Там он пьет. А опьяненная страшная физическая сила, которой наделен этот бывший кадет, превратила его еще и в дебошира, грозу всех городовых. Что же, ради вразумления maman отправлять по этому пути и младшего? Есть ли надежда на его исправление, я не знаю. Но что он незлобив, несмотря на силищу, которая досталась ему, как и брату, даром, мне видно отчетливо. Если и шалит, то не сам – увлекается примером других. Учиться старается, но голова еще не очень принимает.

         - Это не повод к ходатайству об оставлении в корпусе, – сказал мне Кутырев, когда я решил посоветоваться с ним. – Нужен факт, против которого никто не смог бы возразить. Защиту без фактов комитет безжалостно раскритикует. Даже повеселится. Поройтесь-ка хорошенько в аттестационной тетради. Там можете найти именно то, что нужно.

         Спасибо Кутыреву и нашему доктору! Последний медицинский осмотр дал запись следующего содержания: обмер головы, груди, мускулов, измерение роста, силы и вместимости легких указывают на значительное превышение обыкновенных по возрасту значений; при столь ненормално быстром физическом развитии должно с особой осторожностью относиться к духовному развитию кадета. Моя докладная заняла всего несколько строк.

         Генерал прочел ее. Бросил:

         - Дайте-ка аттестационную тетрадь.- Полистал, нашел запись, хмыкнул: - Действительно, мы не имеем права увольнять кадета! Факт, приведенный воспитателем, не дает возможности даже обсуждать это!

         - Что же это за такой особенный факт? – ухмыльнулся инспектор классов. – Почему мы должны оставить в корпусе неисправимого лодыря и портить его присутствием все отделение?

         Директор прочитал докладную.

         - Мнение доктора?

         Полотебнов снял очки, снова надел их, поверх очков окинул взглядом кабинет. Наконец, сказал, что он не помнит кадета. Какой он из себя?

         - Высокий, здоровенный, черный, усы уже пробиваются, – помог мне Кутырев.

         - Чертула! – добавил Греков и засмеялся.

         - А-а, Чертула… Знаю. Да, у него действительно крайне быстрое, из ряда вон выходящее физическое развитие. Он уже вступил в последнюю фазу полового развития. Крайне интересный переходный возраст, все идет в физическую силу. Закончится этот возраст, и может наступить такое же мощное духовное развитие. Подобных примеров много.

         - Значит, вы против увольнения Еремеева?

         - Не я, а наука.

         - Кто против оставления кадета в корпусе, прошу поднять руку.

         Ни одна не поднялась.

         Станищев подытожил:

         - Похоже, сегодняшний комитет сводится к победе воспитательской части над инспекторской. – И посмотрел на Никонова. Тот пожал плечами и отвел свои красивые глаза. Видимо, поняли друг друга…               

Переходный возраст

         Время летит в корпусе с такой быстротой, что не успеваешь оглянуться. С тяжелым чувством просматривал я мысленно первый год воспитательского служения. Особенно трудно было весной, когда дети, подогретые солнышком, делаются слишком жизнерадостными. Последняя четверть поэтому – нечто ужасное. Поведение малышей из рук вон плохое. Немало способствует этому и отмена экзаменов в младших классах – они заменены годовыми письменными работами, оценка за которые входит пятым, наравне с четвертными, баллом в итоговую ведомость. Кадеты уже успели сообразить, что годовые не так опасны, как экзамены, и потому шалят вовсю. 

         - Если даже на четыре* напишу, все равно не страшно, – весело подсчитывает сметливый казачок. – У меня две семерки да две шестерки в четвертях. Значит, в среднем – круглое шесть.

         Мы с Тусевичем выбивались из сил, чтобы заставить вторые классы работать, но это, казалось, не вне наших сил и умения. Мое отделение, совершенно распустившееся без воспитателя в первом классе, вредно влияло и на параллельное, где, на несчастье офицера-воспитателя, подобралось очень много «станичников», не боявшихся даже исключения из корпуса. 

         - В станице в реальное поступим, еще лучше будем жить! – отбивали угрозу эти оптимисты.

         Обращение к родителям не помогало. После этой несчастной войны и революции в их мышлении тоже произошел какой-то перелом – родители стали винить не своих детей, а нас, воспитателей. Очевидно, тут была связь с общим огульным очернением Армии и правительства за проигранную войну. «Не умеете!» – так и сквозило в каждой фразе родителей, начавших уже поучать педагогов, как следует вести учебное дело. Родители с детьми – против школы! «Не умеют!.. Не умею!.. Не умеют!..» – так и неслось со всех сторон. И советы-требования:

_________________________________________________________

         *По 12-балльной системе оценок – «плохо». – Авт.-сост.
         «Силой теперь не научите!»

         «Науку нужно вкладывать в голову, а не через “казенную часть” вгонять.»

         «Насилием-с можно вызвать отвращение к учению, а не охоту к нему.»

        Кончился учебный год, и кадеты, которые не имели родителей или не могли по каким-то причинам ехать домой, вышли в лагери. Родители, весьма последовательные в 
своем упорствовании, не замедлили прислать неуспевающих детей в лагерь – для подготовки к переэкзаменовкам. Мы должны были расплачиваться за чужие ошибки! Директор увещевал нас тем, что мы-де должны, по духу Инструкции, принести себя в жертву учебному делу. И назначил по три воспитателя в каждой из двух очередей – подготавливать шалопаев к повторным испытаниям. И вот,  после чудовищно трудного учебного года, попал я в пятинедельную лагерную пытку репетитором по математике к более чем двум десяткам переэкзаменовочных. Не выдержат дети повторного экзамена, и вина падет на меня, а косвенно на корпус. Хитро придумано, а главное – ни копейки не стоит родителям!

         Но пять недель лагеря и пять недель отпуска промчались, как пять дней. Я вновь в корпусе, уже в его второй сотне, в воспитательском отношении самой трудной. Сотня переходного возраста. Самые беспокойные – третьеклассник, вступившие в этот возраст, и пятиклассники, завершающие его. С пятиклассниками нужно ухо держать востро!

         Первое отделение пятого класса, руководимое самим Рыковским, и впрямь представляет «нечто ужасающее», как выразился директор на комитете. Большая часть в отделении – это великовозрастные второгодники, дотянутые «за уши» до пятого класса и отмеченные упорным нежеланием учиться.

         Мне стало даже страшно, когда я заступил на первое дежурство. Вот ходит силач Вася Шумков, отставший от своих товарищей уже на три года и потому получивший за это почетное звание «полковник». Вот знаменитый на весь Новочеркасск князь Макаев. 

Приметный господин: во-первых, титулованный, во-вторых, очень богатый и, в третьих, «тайно» женатый гражданским браком. Выделяются своим видом верзила Ковалев, толстый, румяный Крылов, неимоверно сильный Черевков. Покачиваясь, бродит длинный, беззубый, испорченный насквозь Данилов. Кривит губы в усмешке будущий гвардеец статный и красивый Данилов – избалованный богатством, безоглядной свободой дома, он уже обратился в нервного мечтателя, эстета и искателя приключений. Лениво проплывает апатичный ко всему, кроме еды и курения, большой и белобрысый Раздоров. Такой же – губошлеп Греков.   

         Все свободное время эта публика проводила или в уборной, где столбом стоял табачный дым, или, если воспитатель выгонял ее оттуда, около спортивных снарядов – показывали чудеса силы и ловкости. Поражали мускулища, выпиравшие под рукавами рубах, и мощные ноги гимнастов. «Солнце» на турнике в исполнении Васи Шумкова или Черевкова – это надо было видеть! Юнцы послабее тоже не хотели отставать, но перед выполнением этого упражнения они привязывались к перекладине специальными ремнями. И Конечно, вся сотня смотрела на атлетов с великим почтением. Славный авторитет пятого класса стоял вне конкуренции. Против таких мускулов не было смысла спорить.

         Надо отдать должное Ивану Ивановичу Рыковскому: если он не сумел заставить своих питомцев учиться, то воспитать их настоящими казакоманами ему удалось. Отделение его выделялось среди других силою кавалерийского казачьего духа. Больше того, этот воспитатель научил веселых повес настоящей офицерской вежливости. Лоботрясы, способные отравить настроение самому флегматичному преподавателю, уже тогда выказывали настоящую дисциплинированность, на какую стали способны к пятому классу.  

         Но в первое свое дежурство я смотрел на них с недоверием и беспокойством. Половина третьего класса ходила уже с подозрительно крупными синяками, настроение у третьеклассников было подавленное, как у самых маленьких кадет третьей сотни. Даже слывший в ней силачом, толстый и плотный Леня Харитонов здесь мог легко, кубарем выкатиться из уборной, показывая своим товарищам, как не надо держать себя с пятым классом. Став невольным свидетелем такого фиаско Харитонова, я невольно пришел к убеждению, что если не найду способа управлять пятиклассниками, моя репутация может пострадать.

         Чтобы влиять на молодую массу, нужно иметь нечто выдающееся: или необыкновенную физическую силу, восхищающую каждого подростка, или особую внутреннюю энергию вроде арендтовской. Ум берется в счет редко. Но ни силы, ни энергии у меня не было. Значит, надо что-то отыскать. Или примириться с положением травимого сначала кадетами, а затем начальством и родителями «пустого места»… Столь жуткая альтернатива до отчаяния усугублялась моей ошибкой, сделанной по неопытности: ну, нужно ли было брать в корпус своих братьев! Младший, Константин, уже в третьей сотне. Николай срезался на вступительных экзаменах, но директор обещал взять его бесплатно приходящим, если он в конце первой четверти выдержит повторный экзамен. Коля попадет во вторую сотню, и его неказистый вид вызовет насмешки, которые неизбежно обратятся и на меня. 

         На дежурствах Суровецкого и Тусевича бывало особенно шумно. Последнему дали понять, что иногородних здесь не жалуют: пятиклассники, видимо, сговорившись, один за другим подходили к офицеру и вежливо спрашивали, какой он станицы. 

         Настроение сотни было самым неблагоприятным, скажем так, противоиногородним и при моем вступлении на первое дежурство. На переменах сотня глухо гудела, а из уборной валили особенно густые клубы табачного дыма. Ясно: меня испытывали.

         Времени терять было нельзя, и я, так и не найдя тактики своих управительных действий, пошел на пролом – внезапно ворвался в уборную и поймал там с поличным почти всех курильщиков пятого класса. Спокойно, не спеша вынул записную книжку и внес туда фамилии пойманных – весь цвет сотни: обоих «полковников», Упорникова и еще человек пяти-семи. Меня удивила растерянность попавшихся. Ни слова не вымолвив, они, ссутулившись, поспешили убраться из уборной. Я не сообразил, в чем секрет, однако моя подозрительность уже включилась в работу…

         Тревожно я посматривал на сотню, размышляя о случившемся и особенно опасаясь за братьев. Кадеты, замечаю, тоже обсуждают мой промах возле Шумкова и Упорникова.: наверняка их обескуражило мое отчетливо проявившееся намерение с первого дня поссориться с головным отделением. Как выходить из этого положения?

         Кадеты сами облегчили мне решение этой трудной задачи. Уже на следующей перемене ко мне подошли Упорников и Шумков. Как всегда, вежливо они доложили, что являются делегатами от пятого класса.

         «Начинается!» – досадливо подумал я и насторожился.       

         - Господин штабс-капитан, – обратился Упорников, – разрешите говорить с вами неофициально?

         Я посмотрел на него с недоверием.

         - Пятый класс очень просит вас не записывать в журнал замеченных в курении.

         - Что такое! – невольно вырвалось у меня.

         - Господин штабс-капитан, – еще вежливее, чуть ли не заискивающе поспешил заговорить и Шумков, – эта запись будет для нас большим несчастьем. Все замеченные вами в курении записаны за то же самое и есаулом Арендтом. Две записи в четыре дня! Ведь это уже скандал! Мне, князю Макаеву и другим грозит сбавка двух баллов за поведение., Упорникову – смещение с должности старшего и в классе, и в сотне.

         «А, вот оно что!» –  обрадовался я, мигом сообразив возможности создавшегося положения. Выход найден! Нужно только не сразу соглашаться. Они сами идут мне в руки. Если не воспользоваться этим случаем, другого не будет. Неуверенность сразу ушла, и я грозно нахмурился.

         - Это еще что за просьба! Вы просите воспитателя принять участие в ваших проступках? Скрыть курение? Другими словами – совершить преступление по службе? Подумайте, о чем вы просите! Это новый проступок с вашей стороны!

         - Господин штабс-капитан, – уже взмолился Шумков, – пожалейте, мы ведь второгодники, пятибалльники, на волоске висим. Директор не пощадит нас. Два балла сбавит обязательно, до Рождества без отпуска. Могут и по домам отправить… Вина наша, не отрицаем. Виноваты! Но мы не предполагали, что новые воспитатели станут так серьезно преследовать курение. В прошлом году не было так строго. Наш воспитатель смотрел на это спокойно. Мы думали, что он видит нас уже взрослыми… Теперь мы пропали. Две записи подряд – это прямо гибель! Наша судьба в ваших руках. Не записывайте, пожалуйста! Найдите выход!..

         Шумков, взволновавшись, забылся и говорил громко. Это тоже хорошо: вокруг собралась толпа молча слушавших младших кадет.

         - Ладно, – нарочно сказал тоже громко и усмехнулся: мол, меня не проведешь, – я пожалею вас, а вы меня же за это еще и на смех за моей спиной подымете да по-прежнему клубы дыма из уборной будете пускать. И вот им курить позволите! – и я погрозил уже младшим.

         - Никак нет! – воскликнул Шумков. – Я даю вам честное слово, что вы больше не увидите нас курящими! И их тоже! – показал на толпу. На слова первого силача младшие не посмели возразить. Тоже очень хорошо!

         - Изволите шутить! – обрываю Шумкова. – Идите, господа, по классам, уже был сигнал.

         Расходились уныло. 

         На счастье, в пятом классе оказался свободный урок – не пришел преподаватель. Когда я заглянул к ним, они встали смирно и попросили меня переговорить с отделением. Я стоял и молчал, а кадеты наперебой старались убедить меня не записывать штрафников в журнал. Да, они понимали мое положение. Да, они знают, что не записать я не имею права. Но ведь они уже все равно записаны, и их непременно накажут. Поэтому просьба состоит только в том, чтобы не усугублять их вины. Да и их воспитателю эта вторая запись будет очень неприятна – ведь ему сотню принимать, а они тут такое натворили!..

        Пройдохи! Пугают меня будущим командиром! Ловко! Однако и это мне на руку.

        - Хорошо, – говорю медленно, словно еще раздумываю. – По правде говоря, меня подкупила ваша дисциплинированность и ваша вежливость. – Кадеты сразу клюнули: мигом приняли строевую стойку, опустили руки по швам. – Да и последнее ваше замечание насчет вашего воспитателя действительно заслуживает внимания. Я не хотел бы огорчить его. Довольно и того, что вы огорчаете. Головное отделение, а проступков больше, чем у младших!.. Все, что я смогу сделать, - это, прежде чем перенести запись в журнал, поговорить о ней с вашим воспитателем. Он вас лучше знает. Как найдет нужным поступить, так и будет. А я отстраняю себя от этого дела!

         - Покорнейше благодарим! – дружно рявкнули пятиклассники.

         - А курение?

         - Никак нет! Повторяем, как уже Шумков обещал вам, что не увидите больше курящими ни нас, ни младших!

         - Принимаю ваше обещание. В свою очередь, обещаюсь строго следить за его выполнением. Да и вообще за дисциплиной. А теперь отдаю ваш проступок на суд вашего воспитателя.

         - Покорнейше благодарим! – радостно повторили почти уже взрослые шалопаи.           

         Результат договора сказался немедленно. После сигнала строиться на завтрак я нарочно задержался в дежурной, чтобы проверить как кадеты держат слово. Ошибки не вышло. Сотня стояла, не шевелясь. В столовой старшие кадеты тоже образовали против своих столов ровную, как линейка, линию и ели глазами младших. Третий класс вновь чувствовал себя беспомощными первоклассниками и вовсю тянулся. Физическая сила, которая для молодежи авторитетнее, чем любая философия, была теперь у меня в руках. Теперь нужно было только исполнить обещанное и найти способ не записать провинившихся в журнал. Я предвидел, что Рыковский наверное согласится взять все дело на себя, чтобы не омрачать начало своей новой должности. Пользуясь правом сотенного командира, он мог не записывать доложенное и ограничиться мерами в рамках своих прав. 

         Вышло, как по писаному. Иван Иванович даже похвалил меня за то, что я такой серьезный проступок не решился судить сам. Он уже и впрямь чувствовал себя сотенным.

         - Десять человек!.. Повторная запись!.. –  возмущался Рыковский. – Да ведь это скандал!.. Я это дело разберу и пожурю их. Я им покажу!..

         Как будущий сотенный «показал», я мог только догадываться. Должно быть, не очень: класс был чрезвычайно доволен исходом дела и его вожаки не замедлили явиться мне, чтобы высказать самую искреннюю благодарность. Мы стали друзьями, и, надо сказать, совершенно искренними. Кадеты оказались истинными кавалеристами. Я цукал их по-настоящему, в присутствии всей сотни, но договор не нарушался. О младших не стоит и говорить. Спасибо слепому случаю! Когда имеешь дело с переходным возрастом, и случайности нужно использовать во благо.

         Кто не был воспитателем в закрытом учебном заведении, не может себе и представить, что это за ужас. Теория совершенно не дает никакого представления о действительности. К тому же, личные переживания, относящиеся к этой поре собственной юности, забываются, и она не представляется столь ужасной. Потому я и не верил, что и обыкновенные проступки объясняются переходным возрастом и искренне недоумевал, когда сотенный и комитет все чаще стали сдерживать нас, молодых воспитателей, наставляя быть спокойнее и осторожнее.

         - Щадите кадет – переходный возраст!..

         - Какой там переходный возраст! – возмущался я. – Наказывать нужно строже!

         - Будет хуже. Одними наказаниями не исправите.

         - Так как же бороться с распущенностью?!

         Вечеслов объяснил, что настоящая борьба с нею только только теперь начинается серьезно. События последних лет, война и революция, так взбудоражили людское море, что вывели из покоя и стоячее болото нашей рутины. Во время рождественских каникул состоится общепедагогический съезд военно-учебных заведений предстоит выработать новые приемы воспитания молодежи. По всей вероятности, придем к решению последовать примеру Запада. Там широко развивается спорт – футбол, бокс, теннис. Бессмысленная возня и беготня приучает человека не признавать правил – спорт должен дать правила и для жизни. Обыденным делом в европейской школе стали также экскурсии, коллективные игры. Все делается для того, чтобы взять детей в руки и управлять ими, прежде всего, в свободное от уроков время. Нужно, чтобы взрослые учили детей быть взрослыми. Новое школьное воспитание призвано исправить недостатки домашнего. В третьем-четвертом поколении и оно пойдет правильно. Пока же остается уповать лишь на милость Господню да на ангелов-хранителей. 

         Однако и ангелы-хранители иногда не могли ничего поделать. 

         Во время укладывания спать мой Наумов обнаружил у себя под одеялом небольшую щепу, по-видимому, от лапты. Он улегся и наотмашь бросил щепку через две кровати в своего приятеля Рудакова: подшутить мог только он. Быстрый Рудаков, определив по направлению полета, откуда щепа явилась, метнул ее в Наумова, который уже притворялся спящим. И вот, когда он открыл очи, чтобы мельком взглянуть на Рудакова, острый конец щепки глубоко вонзился ему в зрачок левого глаза. Раздался душераздирающий вопль…

         Директор укорял воспитателей: если бы больше налегали на учебное дело во время вечерних занятий, дети к укладыванию спать подходили бы уставшими, никакая бы дурь не лезла в голову. Все это мы знали и сами, но нужно и учитывать переходный возраст… Комитет определил: несчастный случай. Только легче ли от этого и самому мальчику, потерявшему глаз, и его родителям?

         - Играми тоже нужно руководить! – наставлял нас директор, и мы должны были сами изобрести, как делать это. На послеобеденных прогулках сотня в полтораста сорванцов оказывалась под надзором всего лишь двух воспитателей, а то и одного. Дай Бог хотя бы не пропустить чего-либо мимо своего зрения! Там через забор лезут, в другом месте – курят, в третьем – драка… А сколько несчастных случаев при игре в лапту!

         В классах тоже не лучше. Подростки, не приученные к правилам с самого раннего возраста, не могут сдерживать себя даже в присутствии преподавателя. Они боятся лишь некоторых – молчаливых и суровых. Если же учитель желает наставить воспитанников добрым словом, выходкам нет конца.

         Преподавателем немецкого языка к нам поступил пожилой капитан какого-то обозного батальона Корьюс, типичный рижский немец. Его поучения стали предметом забавы.

         - Учиться нужно всегда! – изрекает он. – Берите пример с меня, как я училь русский язык. Каждый день – десять слёв. Знать назубок и уметь писать. Я даже когда танцевал, учил. Кончу тур мазурка, стану за уголок и повторю слёва. Тетрадка слёв всегда со мной…

         Но это прошло без последствий. Зато другое поучение привело к разбирательствам. Было так:

         - Во время рапорт, –  Корьюс делал замечание какому-то шалуну, – настоящий воин не должен шевелиться. Рапорт священное дело. Как услышал команду «смирно», так все бросай и стой, как мертвый.

         Третьи классы немедленно устроили ему воинский «бенефис». К приходу капитана все стояли около своих парт с кипами книг и кучами других вещей в руках. Корьюс вошел, как всегда, стремительно, высоко, по-военному, подняв голову и выпятив грудь.

         - Смирно!

         Кадеты все враз бросили книги и вещи на пол, замерли. Немец и бровью не пошевелил. Выслушав рапорт, он повернулся к классу и сделал уставной поклон. Кадеты образцово ответили ему и вновь замерли в стойке.

         - Правильно! Очень карашо! – похвалил их преподаватель. Вижу настоящий дисциплин. Только следующий раз приготовьтесь заранее к рапорт и ничего не берите в руки.

         Обучение дисциплине понравилось кадетам, и они показали тот же самый пример воинской отчетливости другими преподавателям. Разразился скандал. Воспитателям досталось за то, что не сидят на уроках. Приказано сидеть. А Корьюса обвинять нельзя, как невозможно наказывать и кадет, в точности исполнивших приказание.

         - Балаган! – сердился директор. – Воспитателям разъяснить проступок! В следующий раз строго взыщу!

         И тут же, почесав в затылке, вздыхал:

         - Переходный возраст…

         - «Пятого класса кадет Крылов громко нарушал чистоту воздуха во время укладывания спать, вызвав этим беспорядок и подражание», – зачитывал дежурный воспитатель классически вежливую запись в журнале.

         - Ух, эта вторая сотня! – сердился опять Станищев. – Самый беспокойный возраст!.. Что, Кралов много ест? Так оставлять его три дня на супе!…

         Я, не будучи кадетом сам, думал, что общежитие и постоянное нахождение на глазах других служит сдерживающим началом: все-таки должно быть и совестно. Но пресловутый возраст снова перемешал мне карты. 

         Началось с пустяка. Дежурный воспитатель, и конечно – Арендт, записал в журнал моего кадета Медведева и Борисова из параллельного класса за то, что ночью они долго сидели в уборной. Ни я, ни Тусевич не придали особенного значения этой записи и поверили объяснениям кадет. Оба выписались накануне из лазарета, принимали слабительное, и желудки были не в порядке. Не курили.

         - Это говорит ваша неопытность! – накинулся на нас директор. – А в аттестационные тетради вы заглядывали?

         - Нет.

         - Так давайте их сюда! Прежде чем приступать к разбору даже самой невинной, по первому впечатлению, записи, нужно внимательно проштудировать аттестационную тетрадь. Искать нужно записи, сходные с последней. Всегда что-нибудь найдете…

         И действительно: Медведев, силач и дважды второгодник, несколько раз замечен в употреблении неприличных выражений, два раза – в занятии тайным пороком; Борисов – тоже в тайном пороке. Оба сироты. Мать Медведева сама признает, что сын вышел из-под ее влияния. Мать Борисова следит за своим слабеньким мальчиком, старательно обучает его музыке, но у сына подозрительный вид – постоянно какой-то растерянный взгляд и странная улыбка.

        Оба болели свинкой и находились в отдельной палате, где ночью оставались без наблюдения. И что опять могло свести их ночью? Слабительное? Но доктор доложил, что никто им слабительного не давал. Ложь с обеих сторон! Если неопытные воспитатели могли проглядеть это, то почему сотенный не обратил внимания? Досталось и сотенному.

         - Разобрать вновь! – грозно приказал генерал.

         Что уж говорил Борисову Тусевич, не знаю, но произошел форменный скандал на весь город. Мать Борисова немедленно явилась в корпус, вызвала сына, потом – воспитателя. Разговор окончился ее истерикой. Мамаша была возмущена до глубины души, кричала на весь корпус, ругала директора и комитет, пригрозила немедленно подать жалобу атаману и в Главное управление. Директор кое-как ее успокоил и отправил в лазарет, чтобы доктор для окончательного успокоения дамских нервов употребил какие-нибудь капли.

         Но и они не помогли. Мадам Борисова не замедлила рассказать обо всем в городе и восстановила общество против корпуса. Знакомы останавливали нас на улице и спрашивали, что произошло. Грязные шуточки и намеки так взъярили воспитателей, что восстали и они. На ближайшем субботнем комитете он возмущенно докладывали об игривых слухах, бродящих по всему Новочеркасску. Директор рассердился пуще и не сдался. Корпус не должен обращать внимания на сплетни! Наоборот, во что бы то ни стало нужно продолжить разбор и дознаться истины. Прекращение дела заставит говорить о нем еще больше. Полумеры укажут кадетам, что корпус смотрит на такие проступки сквозь пальцы.

        - Разбор провести тщательно, кадет отделить от сотни, держать их все свободное время около дежурной комнаты, не позволять разговаривать! Коротко и ясно!

         - Но ведь это вызовет новое возмущение Борисовой!

         - Женские слезы дешевы, – уже спокойнее сказал генерал. – А нам дорога истина и доброе имя корпуса.

- Вот именно такими-то мерами корпус и потеряет доброе имя.

         - Ошибаетесь, господа. Победителя не судят, а относятся к нему с уважением. И нам нужно победить.

         - Да что же побеждать, ваше превосходительство, когда ничего нет.

         - А я именно теперь совершенно уверен, что в третьих классах завелась язва, которую следует вырвать во что бы то ни стало. Не вырвем – погубим корпус. Посадить писать! Жать, пока не сознаются! 

         Расходились с чувством негодования от упрямства директора в явно дутом деле…

         В следующее дежурство, когда сотня уже улеглась, мой поддежурный Арендт спросил, как идет разбор.

         - Никак. Не сознаются. Да и я стесняюсь.

         - А вы ничего не будете иметь против, если вмешаюсь я?

         - Пожалуйста! Медведев ведь ваш - нарочно остался на второй год, чтобы от вас избавиться. Сам говорит об этом.

         - Я знаю. Но этого не поймаешь. Нужно напугать Борисова…

         Оба сидели еще около дежурной комнаты – они должны были укладываться спать после сотни, и Арендт позвал в дежурную маменькиного сынка.

         - Ты что же это не жалеешь мать? Не хочешь сознаваться? А ведь тебя в эту субботу исключат, если не раскаешься. 

         - В чем? – удивленно, но с улыбкой отвечал Борисов.

         - Твоя улыбка, твой развязный вид ясно показывают, что ты притворяешься, будто не понимаешь вопросов. Обманул ты и мамашу, только разволновал ее. Упрямство все равно не спасет. Теперь вопрос только в том, кто зачинщик – ты или Медведев. 

         - В чем? – улыбка не сходила с лица негодника.

         - В чем?.. А вот предположи, что за вами наблюдали. Ведь недаром так настойчиво ведется дознание.

         - Кто? – на лице кадета вспыхнул испуг.

         - Видишь! Твой испуг уже есть признание. А что вы делали, когда там, в лазарете, кинулись по своим кроватям, известно.

         И вдруг все лицо Борисова залилось краской. 

         - Видите? – обратился Арендт ко мне. – О том, что их видели, он и не предполагал, оттого и запирается. – И опять к кадету: - Кто подучил не сознаваться? Медведев? Напугал исключением? Вот обоих и вгонят! Запирайся и дальше!

         Тот сразу сник, закрыл руками лицо и зарыдал:

         - Нет…нет…мы ничего не делали!

         У меня сжалось сердце и явилось неприязненное чувство к Арендту. Зачем он сочиняет. Ведь никто ничего не видел!.. Но тут Александр Александрович сделал свирепое лицо и выскочил из дежурной.

         - Слышишь? – грозно спросил он Медведева. – Это твоя работа!

         - Какая? – вызывающе ответил кадет.

         - Поздно, Борисов сознался! Иди за двери сотни! Ты не можешь больше оставаться в корпусе! Я посылаю за директором – тебя нужно убирать немедленно.

         Медведев опустил голову. Арендт продолжал нажимать:

         - Кто научил тебя этой гадости? Или сам додумался?

         - Нет! – ответил неожиданно. – Уличные мальчишки… дома…

         Есаул вернулся в дежурную комнату. Сказал Борисову:

         - Ну и испорченный же ты! Еще хуже Медведева. Тот хоть сознался. Ипо-моему, не он тебя, а ты его научил.

         - Нет он! – Борисов внезапно разозлился. – Я и не знал ничего этого!

         - Иди ложись спать. Пошел вон!

         Я с удивлением смотрел на Александра Александровича…

         Кадеты отказались писать показания – совестно. Мамаша Борисова явилась в корпус уже со слезами страха. Умоляла директора пощадить ее сына и ее вдовью бедность. Распросы и шуточки на улицах прекратились разом. Комитет молча и без возражений выслушивал все поучения Лазарева-Станищева. Медведева под конвоем урядника отправили домой. Борисова помиловали, но на полгода отделили от сотни.

         Насколько было сильно наше возмущение от дознания, настолько оказалось сильным и впечатление от победы. Вторая сотня стала бояться Арендта так же, как боялась его третья. 

«Станичники»

         Середина ноября. Идет холодный дождь. Из-за погоды прогулки нет, и стоном стонет сотенный зал. Будто ревет огромный водопад – отдельных голосов не слышно. В тускло дрожащих лучах керосиновых ламп, развешанных в консолях по стенам, одна за другой являются картинки беснования грешников в аду. Поднятая возней желтая пыль пахнет воском и скипидаром.

         Несмотря на позднюю осень, ребятишки одеты во все белое. Сегодня среда, смена белья, и утром надетые парусиновые рубахи и штаны еще не запачканы. Но долго ли продержится эта чистота? Ее обладатели кувырком летают по паркетному полу, играя в какую-то свою, незнакомую мне игру. Сквозь беснующуюся толпу чередой бегут прыгуны через «кобылу», поставленную на высоту их роста. Правда, трамплин помогает брать препятствие, но все же лихость малышей поразительна.

         - Ставь выше! Подымай на все! – звенят голоса.

         На канатах, на лестнице у параллельных брусьев тоже радостные вопли. Вверх – вниз, мах – стойка… А рядом – кружок сидящих по-татарски и непрерывно дергающихся игроков в «жгута». То в середине, то по внешнему обводу мелькает в воздухе туго скрученная бечевка, хлестко опускаясь на тело ловящего ее. Хохот и крик во все горло. Максимума веселье достигает здесь тогда, когда сквозь лес ног в лагерь жгутовиков залетает айданчик, а вслед за ним – и примчавшийся откуда-то его хозяин. Незадачливый игрок в «бабки» тотчас берется в оборот – жгут так и молотит по нему, пока бедняга не выскочит из круга, как ошпаренный.

         В первом классе, зажатом около дверей вестибюля, возня и вовсе сумбурная. Как козлята, малыши просто так, от безотчетной радости, прыгают на месте. Но с оглядкой – то и дело приходится отскакивать от опасных второклассников и страшных третьеклассников.   

         Движение детям необходимо, и возиться не запрещается. Нельзя только выходить за пределы допущенного. Вопрос лишь в том, как в таком аду уловить э тот предел. Вот один кадет толкнул другого. Глухой звук удара лбом об пол. Сердце ёкает… Вокруг упавшего мгновенно собирается небольшое товарищество. Поднимают – нос разбит в кровь, губы тоже, на лбу собирается вздуться шишак.

         - В лазарет, – коротко командую я. – А ты стань на штраф.

         Виновник кровопролития молча поворачивается и идет к дверям. А в противоположном углу – новое происшествие. Внутри тесного кольца рыжий второклассник Афанасьев сцепился с третьеклассником Стефановым. Оба типичные «станичники»:  кость широкая, ноги – как у слонят. Кулаки хлещут, не разбирая, куда попадают. Нарочно подхожу медленно. Пусть подерутся. Пока меня никто не замечает. 

         - Молодчага, Афанасьев! – вопит болельщик. А другой – еще громче: - Не сдавай!

         Третий класс молчит, но, видно, заинтересован вовсю – глаза горят. Стефанов дает звонкую оплеуху Афанасьеву, ловко откидывается и снова бьет со всего маху по скуле. Рыжий боец обратился в зверя. Он, даже не прикрывая лица, по-бычьи бросается головой на недруга. Тот делает ошибку – откинувшись корпусом, пытается достать бычка снизу. И вдруг кулак Афанасьева бьет ему прямо в глаз. Стефанов, закрывшись руками, сгибается от боли. Он понадеялся на свою силу и теперь наказан.  

- Кончили? – спрашиваю спокойно.

Кадеты сразу опомнились.

         - Господин штабс-капитан! – прыгает вокруг меня второй класс. – Посмотрите на Афанасьева!.. Какая морда!.. Об нее поросят бить можно!..

         Я, признаться, тоже удивлен. Затрещины Стефанова были настолько увесистыми, что и взрослому не поздоровилось бы, а Афансьеву – хоть бы что. Стоит уже смирно, но с видом собственного достоинства. С почтением осматриваю крепкие фигуры одного и другого. Ничего, все в порядке, если не считать синяка, которым грозит заплывший глаз силача-третьеклассника.

         - Оба умойтесь и станьте на штраф!

         Однако передышки не дают. Чуть поодаль слышу визг. Оборачиваюсь – Кронид Алексеев, вооружившись самодельной ременной плетью, рубит ею налево и направо. Худой, черный, как цыган, с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, он страшен. Второклассники разлетаются во все стороны. Наглость Алексеева возмущает меня. Знаю, что он мстит за поруганную честь своего отделения, но совершенно не считаться с присутствием дежурного офицера!..

         - Алексеев, пожалуйте ко мне!

         Развязно покачиваясь, подходит. Улыбка кривит тонкие губы. 

         С комитетских заседаний я знаю всю домашнюю обстановку в семье кадета. Отец, офицер Генерального штаба, полковник, разошелся с женой. Мальчик любит его, но еще больше – свою мать. Видно, потому и идет против родителя. Не хочет бывать у него, не признает новую супругу отца. Душа раздвоена. Именно эта раздвоенность и выливается у кадета в распущенности.

         - Что прикажете? – вызывающе спрашивает Кронид.

         - Дайте вашу плеть.

         - Зачем?

         - Вы знаете, зачем. Дайте ее мне.

         Глаза вспыхивают.

         - Никак нет! Я не отдам, делайте со мной, что хотите!

         Кадеты затихли, ждут, чем окончится сцена. Алексеев до того разнервничался, что улыбается во весь рот и торжествующе оглядывает товарищей. Мое положение ужасно. Однако нельзя подавать и вида, что выходка волчонка взволновала меня. 

         - Отлично! – говорю это весело, тоже с улыбкой. – И не надо! Мое дело отдать приказание, ваше – исполнить. Неисполнение я запишу в журнал, и только. А что из этого выйдет, опять ваше дело.

         Поворачиваюсь к нему спиной и ухожу. Кадет растерялся: душа хотела бури, рвалась к ней, а бури нет. Товарищи что-то говорят ему. Алексеев внезапно вспыхивает и снова начинает работать плетью. Вокруг него опять пусто. 

         Что такое? Неужели совсем сошел с ума?.. Взять плеть силой немыслимо: Кронид пришел в такое состояние, что может вступить в драку и со мной. Но надо же что-то и делать!.. Иду прямо на кадета. Тот встречает меня свирепым взглядом.

         - Дайте плеть!

         Молчание.

         - Алексеев, если вы немедленно не отдадите плеть, я пошлю урядника за сотенным командиром.

         - Отдай, отдай!.. – подбегают снова его одноклассники. Драчун побледнел, губы совсем синие. И вдруг, кажется, разрядка: он медленно подает мне плетку.

         Ни слова не говоря, отношу ее в дежурную комнату и запираю в шкаф. Выхожу, а против меня – толпа. Алексеев бросается ко мне с криком:

         - Отдайте плеть! Сейчас же отдайте! Или… я не знаю, что со мной будет!

         Лицо смертельно бледно, глаза безумны, губы дергаются, кулаки сжаты. Ну что я буду делать, если мальчишка кинется на меня! 

         - Отчего вы так разволновались? – изо всех сил стараюсь говорить спокойно. – Зачем вам плеть? Объясните.

         - Вы хотите выгнать меня из корпуса! Вы записали меня в журнал! Задыхаясь, говорить Алексеев. – Мне все равно! Отдайте плеть!

         - Я хочу выгнать вас?

         - Да, вы! Вы нарочно оставили мне плеть и сказали, чтобы я делал, что хочу! Теперь мне все равно! Отдайте плеть!

         - Во-первых, я еще не записал вас в журнал. Во-вторых, совершенно не думал чинить вам зло. Наоборот, видя ваше крайне нервное состояние, не хочу раздражать вас ни приказаниями, ни наказаниями. Я советую вам пойти в лазарет и принять чего-нибудь успокаивающего. Я даже отдам вам плеть, если вы возьмете себя в руки…

         Приношу плетку, отдаю. Не берет, глаза опущены. 

         - Возьмите же вашу плеть, Алексеев! Это, наконец, невежливо поступать так со старшим! Вы требовали плеть – я принес, а теперь вы не желаете ее брать?

         - Так точно, я больше не хочу, – прошептал Кронид.

         - Значит, я могу опять отнести ее в дежурную?

         - Так точно…

         - Идите-ка выпить воды и успокойтесь…

         Наступившая тишина означала мою победу. Однако я чрезвычайно переволновался. Ничего подобного и нигде я еще не испытывал и меньше всего ожидал такого испытания в кадетском корпусе. Для меня, воспитанника штатского учебного заведения, вся эта выходка представлялась совершенно невообразимой. За открытое неисполнение приказания в гимназии или реальном училище расплата последовала бы немедленно. «Возьмите ваши книги и уходите домой», – сказал бы в таком случае каждый учитель, каждый классный надзиратель.  

         И тут я опомнился. Да ведь там не воспитывают, а здесь мы должны делать это! Такова обязанность корпуса – из диких станичников сделать настоящих офицеров Императорской Армии и Войска Донского. Вот и не возмущайся, тяни свою лямку!..

         Пять часов. Зажгли все лампы. Все самые хулиганистые и непоседливые ушли на дополнительные занятия. В сотне сразу стало спокойно.

         Ко мне подходит Алексеев.

         - Господин штабс-капитан, разрешите поговорить с вами?

         - Пожалуйста.

- Разрешите в дежурной?

Идем в дежурную.

- Вы записали меня в журнал?

- Нет. 

- А запишете?

         - Я вас не понимаю, Алексеев. – Говорю опять совершенно спокойно. – Ведь вы сын полковника, офицера генерального штаба, командира полка, потомственного дворянина, человека, известного своим рыцарским словом. И вот, вы будто ничему у него не научились. Говорите со мной так, словно не имеете ни малейшего понятия о вежливости. Не понимаете разве, что ваши вопросы бестактны? И разве вы условия пришли мне ставить? Не запишу - о–несетесь ко мне благосклонно, запишу – продолжите сцену. Так?

         Кронид молчал, опустив голову.

         - Чего же молчите? Вы же пришли поговорить со мной.

         - Простите меня, – прошептал мальчишка. – Я не знаю, отчего рассердился на вас. Хотел даже броситься. Совсем не соображал, что делаю!

         Я облегченно вздохнул.

         - Да отчего же это?

         - Право, не знаю! – и он поднял на меня чистые свои глаза.

         - Не может быть, чтобы корпус или ваш воспитатель так разнервничали вас. Я знаю, что есаул Арендт всегда особенно деликатен с вами.

         - Так точно! Если бы не он, меня давно исключили бы!

         - В чем же причина?

         - Позвольте не говорить о ней.

         - Если она лежит вне корпуса, не говорите. Скажете потом своему воспитателю.

         - И ему ничего не надо говорить, господин штабс-капитан! 

         - Как же я скрою ваш сегодняшний проступок? Ведь он, сами знаете, из ряда вон выходящий. Прости вас – вашему примеру последуют и другие.

         - Я даю вам честное слово, что больше никогда не позволю себе ничего подобного. Даже возражения. И даже если будете кричать на меня. Я никогда не нарушаю данное слово!

         - Хорошо. Честное слово принимаю.

         - И не запишете в журнал? Не скажете воспитателю?

         - Если я принял ваше раскаяние, извинение и честное слово, запись излишня. Не скажу ни слова и воспитателю. Ваш проступок таков, что о нем даже по секрету нельзя никому сказать. Кадеты знали, что вы хотели броситься на меня?

         - Так точно. Я сказал им, что брошусь, если вы начнете разнимать драку.

- Это поражение Стефанова вас так разволновало?

         - И поражение, и… все.

         - А теперь успокоились окончательно?

         - Так точно.

         - Ну, Господь с вами. Идем в сотню.

         А он вдруг всхлипнул и заплакал. Я налил ему воды. Зубы кадета стучали о стакан… Наконец, кадет вытер лицо платком и сам открыл дверь. В зале он сделал мне уставной поклон и пошел в свой класс. Мордашки мальчиков, дожидавшихся благополучия, засветились радостью.   

Отчет

         Чуть не в начале второго полугодия получил я предписание представить письменный отчет о своей деятельности воспитателя за время двухгодичного прикомандирования к корпусу. Пояснений никаких. Что писать? Расспросы не дали ничего Сослуживцы посоветовали взять отчеты прежних воспитателей: все – формальность, и еще не было случая, чтобы это сочинение как-то повлияло на перевод в штат. Начальство уже составило мнение о кандидате, и если он признан годным, то и будет зачислен…

         Полковник Вечеслов дал хороший, с его точки зрения, совет: 

         - Писать следует осторожно. Написанное пером… Сами знаете. Всякое смелое мнение поставят в укор. И если оно будет, к тому же, и критикой, можно проиграть.

         - Но ведь все же должен быть какой-то скрытый смысл в требовании отчета? – старался я дознаться истины. – Не может быть, чтобы начальство требовало его проформы ради, особенно, если кандидат уже признан годным к воспитательской должности!

         - Смысл есть – чтобы избежать объяснений с самим кандидатом или его ходатаями из сильных мира сего. Погубил, мол, сам себя отчетом…

         - Тогда можно ли спросить в надежде на откровенность: а признан ли годным я? По моему мнению – не гож. Отделение не исправилось, на экзаменах погибнет больше половины, поведение ужасное. Если так думает и начальство, то зачем мне мучиться с отчетом? Посоветовали бы подать докладную об отчислении, будто по своей воле ушел.

         - Не все так рассуждают. Есть такие, что изо всех сил цепляются за корпус. Одни – чтобы дотянуть до чина штаб-офицера, а потом вернуться в строй, других удерживает домашняя обстановка, третьи не любят строя, как и любой другой работы. От них надо избавляться и выбирать только годных.

         - А я годен?

         Вечеслов помолчал. 

         - Ведь вы отлично знаете, – сказал он после этой паузы, – что аттестацию давал вам я. А вы – мой родственник. Как я могу дать прямой ответ? Поэтому говорю: вас будут судить по вашему отчету. Не навредите себе. Покажите его мне перед подачей. А что вы сами себя считаете не годным – это идет вам в плюс. Неужели вы думаете, что за вами не наблюдали? Да я сам частенько смотрел на ваши дежурства сквозь чуть приоткрытую дверь.

         - Ну и что же?

         - Как вам сказать… Когда заметил однажды, что вы сразу уловили трех озорников – одного глазами, другого по слуху, а третьего по мелькнувшей в дверях фигуре, мнение мое сделалось положительным.

         - Но ведь все это – наружное. А внутреннее?

         - А сначала и необходимо наружное. Внутреннее придет. Первое свое отделение воспитатель обыкновенно портит – учится на нем. Зато последующие он поведет правильно. Будете и вы воспитателем. С вашими шалопаями вы многому научитесь. И когда от вас отстанут трудные, с четвертого класса, ваше отделение станет нормальным. Чем больше отстанет – тем лучше.

         - Да что же это за работа! 

         - Как бы хорошо вы ни работали, а совершенно неспособного к наукам, того же Тарасова, способным не сделаете. Испорченного нравственно – не исправите. Мятущуюся душу, вроде Самохина, не успокоите. Все они должны пройти через испытания жизнью. Наше дело – облегчить начало их пути, но тащить их за уши на уровень более способных и спокойных – это вне наших сил. Один может пройти школу в семь лет, другому для этого нужно десять – тут ничего поделать нельзя… В своем отчете вы должны указать, какие меры вы принимали в соответствии с требованиями Инструкции. Необходимо написать отчет так, чтобы он показал, что воспитатель понял ее суть. А если понял – значит годен…

         Условие писать осторожно оказалось чрезвычайно трудным. Я исписал гору бумаги, еще больше порвал. Вечеслов спрашивал, как идет дело, просил показать, а все отговаривался чем-нибудь. Наконец, пришлось признаться, что отчет не выходит. 

         - Почему?

         - То, что есть на самом деле, не подлежит обнародованию, – откровенно ответил я, – а отвлеченности мне не даются.

         - Какие отвлеченности?

         - Да чтобы не вдаваться в критику существующего!

         Полковник горько усмехнулся:

         - Что ж, объясните.

         - Во-первых, чтобы дело шло правильно, воспитателю нужно безвыходно быть с кадетами – как в женских институтах. Там классные дамы меняются по неделям. Во-вторых, прием в корпус ведется неправильно.

         - Как! – Андрей Федорович даже заерзал. – Потрудитесь привести факты!

         - Извольте. В наш корпус поступают дети, преимущественно, из пансиона Войска Донского. Дети с домашней подготовкой, привезенные на конкурсный экзамен, не могут конкурировать с натасканными пансионерами. Пансионские воспитатели записывают на экзаменах все вопросы, все диктовки, все задачи и натаскивают на них. Посмотрите на старых воспитателей из пансиона – войсковые старшины Свешников и Мишустов, есаулы Волошинов и Греков. Ведь они почти всегда угадывают диктовку! Только натаскиванием и можно объяснить поступление в корпус Шляхтина, Еремеева или Тарасова. И каждый год мы находим в первом классе кадет, которые дальше третьего не пойдут. А они перебили вакансии здоровому элементу. Но самое страшное – воспитание малолетних в пансионе портит детей больше, чем их могут испортить дома. Наш третий класс – сплошь пансионеры. Короче: я хочу сказать, что из пансиона мы принимаем много слабых и порченых, тогда как хорошие мальчики с домашней подготовкой остаются за флагом. Родители везут их в Михайловский Воронежский, где экзамены на неделю позже, и там отверженные нами хорошо учатся… Честь и слава воспитателям пансиона – они способны подготовить к экзамену любого тупицу! Но, с другой стороны, за такое натаскивание надо бы и спросить.       

         - Вы, конечно, не написали об этом в отчете? – Вечеслов сверлил меня глазами.

         - Разумеется, нет! Но на самом-то деле это так! Однако все принимают вид неосведомленных. 

         - Ну, не обобщайте, – поморщился Андрей Федорович. – Что бы вы, интересно, предложили?

         - Очевидное: присоединить пансион к корпусу. Всех выдержавших пансионский экзамен принимать без конкурса. Со стороны не брать. Сделать больше отделений первого класса. 

         - Вы читали печатные труды первого съезда воспитателей?

         Неловко. За ежедневной суматохой упустил это.

         - Вот вам книга. – Вечеслов понял мое состояние и не стал ждать ответа. – Ваши факты в сравнении с тем, что есть в ней, покажутся вам мелочью. Читайте, но ничего не берите. Рано еще!.. К десятому мая заканчивайте отчет. К пятнадцатому приказано его подать. 

         - Когда же я успею!

         - Говорить не о чем: нужно исполнять приказ, – отрезал сотенный.

         До поздней ночи читал я труды первого военно-педагогического съезда, состоявшегося во время нынешних рождественских каникул. Моя практика оказалась очень незначительной в сравнении с тем, что выявилось на съезде. Издевательства кадет над офицерами, над однокашниками, отбирание пищи, самоубийства! Раньше, в более строгие времена ничего этого не водилось. Теперь же как будто все возрастает ненависть к воспитателям и со стороны кадет, и со стороны родителей. Последние при детях, чтобы оправдать их, огульно обвиняют педагогов в несправедливости и бездеятельности. В  доказательство  берут  настоящий, с винтовками в руках, бунт кадет в 3-м Московском корпусе, куда пришлось даже вызывать войска*.

         Причин такой распущенности немало. Это и заигрывание начальства с кадетами, и бездушное отношение его к педагогическому персоналу, и скрытие проступков, совершаемых детьми сильных мира сего, и засилие дурных традиций, вовремя не пресеченных, и отсутствие контроля, и веяния либерализма, проповедуемого обществом. Одновременно совершенно игнорируется материально-бытовое положение корпусных офицеров с их нищенским жалованием…

         Два раза прочел я взятую у Вечеслова книгу и возблагодарил Господа, что попал в молодой корпус, да еще к такому директору, как Лазарев-Станищев. Отодвинув эту книжку, я одним духом написал свой отчет. Перечислил лишь те приемы воспитания, о которых говорило начальство, которые предписывали Инструкция и постановления комитета. Пока жив директор, будем живы и мы. Ясно: система, как бы ни была она хороша, непременно обращается в никчемность, если нет сильного хозяина.

         Необходимо здесь сказать и о последствиях воспитательского съезда. Он вызвал сильный переполох. Государь поручил генералу Рузскому объездить все корпуса и лично доложить о результатах своих наблюдений. Доклад получился настолько основательным, что сразу же последовало несколько нововведений.

         Пополнение штата воспитателей должно было вестись по-новому. Они обязаны были откомандовать двухгодичный цензовый срок ротой и батальоном, чередуя службы в корпусе и в строю, чтобы, как выразился Рузский, не привыкали к калошам, а были настоящими строевыми офицерами. Установлено, что в должности ротного (сотенного) командира можно получить аттестацию на командование полком. И вообще отлично аттестованные  офицеры должны были двигаться вперед и по воспитательской, и по строевой службе.

         Предписывалось обращать особое внимание на воспитание характера с внутренней дисциплинированностью, вырабатывать у кадет самостоятельность и самодеятельность. Вводились полевые прогулки – две ежемесячные однодневные (классом) и одна, в конце учебного года, пятидневная (всей сотней). Каждое классное отделение делилось на звенья, по шести кадет в каждом (как раз по числу полотнищ походной палатки). Лучший кадет назначался старшим и должен был именоваться начальником звена. Воспитатель выдавал ему продукты, снаряжение, определял задачи и предоставлял право самостоятельного управления звеном. Очень справедливое правило «Дружба – дружбой, но служба – службой» сразу получало отчетливое выражение. Эти прогулки создавали, по предписанию и в действительности, дополнительные условия для замены обучения «цирковой» гимнастике в помещениях обучением полевой гимнастике. Наконец, в кадетских корпусах широко внедрялся спорт.

         Великий Князь, которого безграничная любовь к кадетам использовалась и во зло, назначался Инспектором всех военно-учебных заведений, а место начальника Главного их управления занял свирепый генерал Забелин, получивший приказание проводить нововведения в жизнь без всякого промедления.   

         Он и не промедлил. Вскоре в корпусах была получена их новая программа, которая была так обширна и хороша, что сердце радовалось. Уже с первых дней нового учебного года стало известно об изменениях в службе воспитательского состава. Вышел приказ о развитии спорта, утвержден календарь состязаний. Объявлено, что в Высочайшем присутствии летом следующего года будут состязаться лучшие гимнасты от всех кадетских корпусов и военных училищ. 

         Однако нововведения были встречены большинством педагогов без особой радости и произвели то впечатление, которое определяется евангельской притчей о новом 

вине в старых мехах. Оно и понятно. Старые педагоги, не прошедшие воспитательских курсов, были обижены и напуганы. По новому положению они лишались права периодической службы  в  строю  и, следовательно, продвижения. По окончании двадцатипя-

________________________________________________________

        *Корпус оказался настолько испорченным, что его расформировала, а номер передали 4-му Московскому корпусу. – Авт.

тилетней службы – в отставку с пенсией в восемьдесят процентов от получаемого содержания. 

         Пугали прогулки. Пять дней в поле, быть может, под дождем. О калошах уж нечего и думать. А тут еще как раз тот возраст, когда дают о себе знать ревматические боли, подагра, геморрой и прочие прелести сидячей жизни. Обязанность руководить спортивными занятиями кадет казалась чьей-то блажью. Старые деятели желчно осуждали нововведения.

         - На учение надо налегать, – повторяли они за директором, – а не козлом прыгать!

         - Великие идеи заменяются великими бицепсами, – с иронией изрекали преподаватели из либералов.

         Воспитательская молодежь горячилась:

         - Господа, а вот в Америке…

         Договорить не давали – «Россия не Америка!»

         Снова разговор с Вечесловым.

         - Как же так, Андрей Федорович? Что вы-то думаете? – спрашиваю.

         - А ничего! Я сам старый мех, и мне пора отставляться. Ни прогулок, ни спорта не признаю. Для себя, конечно. Моя жизнь – книга, а отдых – ручной труд и размышления о прочитанном.

         - Значит, вы считаете все нововведения неважными?

         - Отнюдь! Может быт, помогут.

         - Как «может быть»?

         - Потому что не наверняка. То, что помогало всегда и обязательно, люди оставили и ищут новых способов, более удобных в применении к современной жизни.

         - Не понимаю.

         - И не только вы. Многие смотрят и не видят, слышат и не разумеют. Ведь вся история мира, все войны, политика, науки, философия – все искания человечества есть не что иное, как борьба веры с неверием. Вера творит чудеса! Разительный пример – единоборство слабенького юноши Давида и великана Голиафа.

         - Позвольте, Андрей Федорович! – ловлю его на слове. – Здесь-то как раз и найдем доказательный пример пользы спорта. Нельзя же отрицать, что уверенность Давида рождена его умением владеть пращой. Он с малых лет тренировался только в этом виде спорта. И его победа представляется чудом только тем, кто проглядел в Давиде подготовленного спортсмена.

         - И все-таки силу дает не тренировка тела, а тренировка духа, основанием которой служит вера в Господа. Только вера настоящая, как наша, обещающая всем, кто положит душу свою за други своя, вечную жизнь в Царствии Божием… Вот вы были на японской войне и знаете, почему побили нас. Победили, не самураи-спортсмены – неверие наших начальников привело армию к поражению. Я не верю в религиозность Куропаткина только потому, что он больше доверял военной теории, чем духу русского солдата. Прикажи он тогда, под Ляояном, победить или умереть – и победа была бы нашей! И замечательное дело – как только был назначен старик Линевич, веровавший по-солдатски, так дух самурайский моментально сдал, выдохлось и их спортсменство. Линевич не умел маневрировать. Зато все знали, что он предпочтет умереть, но никогда не осрамит свои седины. Идолопоклонники сразу почувствовали, что их дело кончено, и остановились на условиях заключения мира, которых добивались мы.

          Вечеслов воодушевился:

          - Возьмите других природных вояк – ясновельможных панов. Тринадцать месяцев в громадном количестве осаждают Троице-Сергиеву Лавру, защищаемую только монахами и мужиками! Тут вопроса о какой-либо спортивной тренировке не было. Наоборот, иноки обессиливали тело постами, чтобы очиститься и стяжать Духа Святаго. И спортсмены наподобие полковника Володыевского, изумительно владевшие оружием на смогли сломить людей, вооруженные топорами да дрекольем. Потому, что те верили в правоту «своего дела во имя Господне». Никто и ничто не осилит духа истинно верующего. Как смотрело наше воинство на войну? А вот как: нагрешил, теперь послужу Господу до последней капли крови за ближних своих. Сознательно шли на смертный подвиг, чтобы очиститься от грехов, положив душу за веру православную. Мы думаем иначе, потому что отходим от веры. Но и сила отходит от нас. Спорт ее не даст. Он хорош как средство профессиональной подготовки воина. Однако в эту подготовку следует внести дух христолюбивого воинства.

         Глаза аскета остановились на мне, пронизывая меня. Легкая усмешка играла на истощенном лице.

         - Теоретически вы правы, – только и смог пробормотать я. – Но совершенно не знаю, как провести вашу мысль в жизнь.

         - И я не знаю. И никто. К сожалению. Но время и испытания покажут путь…

         Вечеслов, видимо, был прав. Потеряв связь в вере, мы искали эту связь в чем-то другом. Я полагал ее в цуке, другие – в спорте, третьи – в «свободе, равенстве и братстве» и, конечно, в республиканском способе правления. Все требовали образования, всеобщего и обязательного, полагая, что оно даст взаимопонимание, уважение друг к другу. А выходило, что образование, не скрепленное воспитанием, обостряет рознь сословий. 

         И все-таки спорт меня заинтересовал. К тому же, я ревниво следил за работой нашего директора и убедился, что внедрение спорта в жизнь корпуса ведется им энергично. Станищев, очевидно, не одну ночь осмысливал все, что предстояло делать. В конце концов, он понял, какую силу дают воспитателям спортивные тренировки и состязания их питомцев. Не признавая отсебятины, этот тугодум сразу повел дело так, чтобы все соответствовало новым правилам. Назначен наблюдающий за физическим воспитанием кадет. Лучший гимнаст и фехтовальщик войсковой старшина Низовкин командирован на военно-педагогические курсы, чтобы стать в корпусе общим инструктором спорта. Под личный директорский присмотр попали все спортивные игры и занятия – генерал стал главным рефери. Часами присутствовал на обязательных уроках и тренировках в свободное от классов время. В корпусе начались различные поверки и смотры. Причем, требовал, чтобы все физические упражнения – будь то бег с препятствиями или прыжки с шестом – выполнялись так же, «как это поставлено в Европе». Уже к середине учебного года все отделы гимнастики (как на снарядах, так и сокольской, с фигурами под музыку и без нее) отличались замечательно чистым, красивым и однообразным исполнением упражнений. И именно в согласии с «как в Европе» проводились в корпусе весенние спортивные состязания. Рефери, назначенные для каждого вида лично Станищевым, цукали за каждую ошибку. Учитывался малейший промах, и самые сильные вольнодельцы, не считавшиеся с правилами, оставались за флагом. Вольница была ошеломлена. Но спортивный цук –  великий и официальный – уверенно вел их строптивость к подчинению единым требованиям.      

         Новая работа увлекла. Мы увидели прямую пользу в спортивных занятиях. Кадеты быстро принимали бравый вид, уходила развязность. Кавалерийский дух заставлял казачат работать так, чтобы в будущем показать воспитанникам «пехотных» корпусов преимущество природного гимнаста и джигита. Особенно хорошо шли у нас прыжки через оседланную лошадь. Сделанная из дерева в натуральную величину крупного кавалерийского коня с высоко поднятой головой, она представлялась постороннему опасным и непреодолимым препятствием. Но кадеты, даже из четвертых классов, легко и лихо перепрыгивали ее в длину. 

         Понравилось кадетам и примирило со спортом даже воспитателей-«пехотинцев» единообразие требований, предъявляемых директором. Но не во всем. Если гимнастика всех видов под руководством офицеров-воспитателей быстро стала явлением порядка и точности, то другие спортивные занятия, не сдерживаемые рамками уставной дисциплины, показывали, насколько трудно приучить детей к добровольному выполнению единых для всех правил. Это хорошо было видно в футболе. Кадеты, увлекшись игрой, забывались настолько, что не слушали и не слышали ничего. Как бешеные, не поддаваясь никакому управлению, они мчались за мячом, думая лишь о том, как сильнее ударить его. Стыдно было смотреть: дети начинали походить на одержимых злым духом. Споры, ссоры и даже драки. О цели игры забывали – каждый старался показать лишь себя, свою лихость и ловкость. Футбол сразу же определил непривычку нас, русских, думать об общей цели и пользе. К тому же – полное отсутствие хладнокровия и рассудительности, полное непонимание необходимости совместной дружной работы. Во всей красоте выявлялась русская «песчаность», наша несвязанность в единое целое, в котором человек обязан думать о себе меньше всего, отдаваясь не страстям, а общей цели.

         Трудности управления футболом поначалу оттолкнули воспитателей от него. Я тоже не сразу уяснил великое воспитательное действие этой игры – считал ее лишь забавой эксцентричных англичан. Но вот случайно пришлось посмотретьфутбольное состязание между членами спортивного клуба в Ростове. Оказывается, игра содержит в себе то, что я искал, а именно активные приемы воспитания характера, в частности – воли. Во-первых, смысл футбола заложен не в нем самом, а в его идее – подчинить противоборствующих одним правилам, носителем которых является рефери. По его свистку все останавливается, чтобы затем исполнить то, что укажет делать судья. Во-вторых, я пришел в полный восторг, когда увидел, как усердствует та и другая команда, чтобы вывести кого-то из своих на выгодную позицию у ворот соперника. Гол – это труд, это пот всех одиннадцати игроков. Это лучший стимул в воспитании воли, в поощрении самодеятельности и послушании, в формировании характера, способного на самопожертвование.

         К сожалению, умелый подход к физическому воспитанию кадет формируется лишь после длительного самообучения воспитателя на практике. Мой первый выпуск так и не осилил спорта – воля была слишком ослаблена домашней вседозволенностью и шалопайством в корпусе, а у меня недостало навыков, чтобы нейтрализовать это вредное прошлое. Второй выпуск к седьмому классу уже немного стал походить на спортсменов. И стало очевидно, что настоящими волевыми и в спорте, и в жизни людьми  будут кадеты лишь третьего моего выпуска. Более двадцати лет для получения удовлетворяющего тебя результата в воспитании –  это чересчур много…   

Урок корпусного батюшки
         При очередном своем визите к Вечеслову я застал у него корпусного батюшку отца Тихона. Андрей Федорович втянул меня в философствование, и я выложил свое «открытие»: теоретическое духовно-нравственное воспитание человека опирается на науки, а практическое на спорт, что как раз и совпадает со смыслом известной поговорки американцев: «Здоровый ум – в здоровом теле!.

         - А Пушкин, – сказал о. Тихон, – определил точнее: “Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман”. 

         Вечеслов захохотал и даже поежился от удовольствия.

         - Почему обман? – невольно вырвалось у меня. – Что же, если не спорт и не науки?

         - Вера.

         - Тогда как избежать опасностей, которые в наше время неизбежны? 

         - Каких, например? – и батюшка удивленно поднял брови.

         Я рассказал, как еще в батальоне, во время революции, солдаты спрашивали: «А кто Его, Бога-то, видел?» Даже у них появились какие-то сомнения! Убеждение, что правительство одурманивает народ религией, трактуя Евангелие, как это выгодно правящим классам, проникло и в армию. Не знаешь, как и отвечать на такие нападки…

         - Нет, веру и религию лучше не затрагивать! – заключил я убежденно.

         - Тогда зачем вводить в нашу программу религиозно-нравственное воспитание? – заметно взволновавшись, спросил иерей. – Непоследовательно! Опять обман!

         - Никак нет! – не сдавался я. – Наоборот, вполне последовательно! Спорт приучает к послушанию, к правилам, к порядку, к аккуратности и чистоплотности, к уважению законов, к послушанию рефери, а за ним – и вообще к послушанию всем руководителям. Вот на этом фундаменте и следует укреплять религиозно-нравственное чувство. А пока фундамента нет. Есть лишь одно погибельное правило – не хотеть никаких правил. Полное нежелание считаться с законами!

         - Так и учите законам, а не подносите суррогаты законности! – сердился батюшка.

         - Где вот только их взять в том виде, в каком они будут понятны и детям? Ведь сейчас у нас только критика законов. В толковании графа Толстого, даже наша религия осуждает их.

         - Это ересь! Наша религия никогда не осуждала светские законы. Сам Спаситель непрестанно объяснял ученикам, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить его. Вот и следуйте заповедям Спасителя.

         - Как?

         - Введите в светские законы Христов завет возлюбить ближнего своего, как самого себя! Это сделает их гуманными и справедливыми. Вспомните: грешницу по закону нужно было побить камнями. Спаситель не запрещал этого – он только сказал, чтобы первым бросил камень тот, на ком нет греха. В этой фразе заключена вся философия нравственности и справедливости. 

         - Это понятно, – я чувствовал, что у о. Тихона есть еще много того, что мне следует услышать, и приглашал его продолжить свои размышления вслух. – Но вот – война. Как только дело касается ее, люди приходят в исступление и начинают укорять нас в нарушении заповедей Божиих, и нет такого обвинения, которое не сыпалось бы на наши головы. Так научите меня, как отбиваться от нападок в этом случае. Как противостоять учению Толстого, знакомому уже всем? Оно-то и дает главные доводы к обвинению правительства.

         Батюшка и Вечеслов глядели друг на друга и только поглаживали бороды. А я продолжал:

         - По Толстому, мы, военные, являемся квалифицированными убийцами и палачами, то есть преступниками. За это ухватились революционеры – главным образом, для того, чтобы дискредитировать офицерский корпус и в глазах армии, и в глазах народа.

         Священник прервал свое молчание глубоким вздохом.

         - Ответ есть в самом Евангелии, – тихо сказал он. – Но никто не читает его, никто не считается с этой величайшей книгой. Духовным лицам заблуждения великого писателя ясны. Одни места Евангелия граф учит понимать дословно, о других – просто умалчивает. Во фразах Христа о приявшем меч и о клятве писатель видит прямое запрещение воевать, а в присяге – возмутительное насилие над Его заветом никогда не клясться. Не будь клятвы, рассуждает граф Лев Николаевич, солдаты ни за что не стреляли бы. Хитро пущено! А вот кто возьмет Евангелие и вчитается, тот увидит, что Спаситель осуждал клятву совершенно с другой точки зрения. Для чего клясться вообще, если человек бессилен исполнить клятву? Клясться может только один Господь Бог, ибо Он один имеет силу исполнить клятву свою. Тот же, кто при самой исступленной божбе не может прибавить себе и вершка росту, клясться не должен. Это смешно. Ему лучше говорить попросту – «да» или «нет». И потом, воинская присяга, как и любая другая, не есть клятва. Она – лишь торжественное обещание служить верой и правдой.

         Рассуждения о войне и убийстве на ней тоже не выдерживают критики. Посудите сами. Православные приняли Господа с Его Пречистою Матерью как лиц реальных, а не вымышленных, как приняли они и учение о мире видимых и невидимых. Значит, мы уверовали в чистые небесные силы и в силу бесовскую – совершенно так, словно видели их. Мы уверовали в главное: сама жизнь есть не что иное, как борьба веры с неверием, а еще точнее – Господа с сатаною. Именно эта борьба разделила человечество на людей духа и людей плоти. И что в этом опять нет ни сказочного вымысла, ни игры словами, доказывается и Евангелием, и нашей земной жизнью. Детская вера русского народа, не запятнанная желанием мудрствовать лукаво, и вознесла Православие превыше всех религий. Нигде, ни в одном народе не насчитывается столько чудес, проявленных небесными силами, сколько у нас…

         Я уже не перебивал о. Тихона. А он продолжал:

         - На существование сатаны и его бесов русский человек смотрит так же просто, как на свое собственное – были, мол, ангелами, да возгордились, возлюбили больше зло, чем правду Господню, и Бог прогнал их от Лица Своего. Отсюда – вражда бесов с Ним. Отсюда – смущение ими людей, любимого творения Бога на земле. 

         Некоторые, ссылаясь на Священное писание, понимают так, будто Господь возжелал было уничтожить человека – человечество, загаженное сатаной Ему не было нужно. Но это было очищение, а не уничтожение. Иначе бы Он не оставил в ковчеге ни Ноя, ни его семьи. Господь справедлив. Он дал свободу человеку – живи своим умом и распоряжайся собой в земной жизни, как хочешь. Но такая же свобода дана и невидимым. Уничтожение того и других не дало бы торжества правде и истине. Восторжествовало бы насилие, а это противно правде.

         Когда очищение потопом не вразумило человека и тот, размножившись, снова стал соблазняться сатанинскими посулами, Господь послал человечеству своего Сына, чтобы открыть людям глаза на правду и спасти их от зла, греха, влияния дьявольского и вновь обратить их к Богу. 

         Человечество ведь не понимает, что оно потеряло. После сотворения вечно живого невидимого мира Господь хотел создать такой же вечный мир видимый и дать человеку бессмертное тело, которое должно было стать храмом вечно творящего Духа Святого. И все было объяснено: как ухаживать за плотью, как соблюдать ее в чистоте. Грехопадением человек прервал свое бессмертие  он употребил свою свободу во зло. И Христос пришел в сей мир не губить души человеческие, но спасать их. Ибо не послал Бог Сына своего судить мир – послал, чтобы мир был спасен через Него. К людям пришел свет, но они более возлюбили тьму, и дела их злы.

         Чтобы противиться злу, Моисей издал закон, которым в качестве нормы была введена такая мера, как расплата оком за око, зубом за зуб. Это не только не помогло, а наоборот, внесло в людские взаимоотношения еще больше ожесточения. Спаситель заповедал обратное – не противиться злу. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Не делайте ближнему своему того, чего не желаете себе сами.

         Смысл учения ясен: победить зло добром. Но людям хотелось другого – не страданий и борьбы за стяжание Духа Святаго, а улучшения земной жизни. Они не столько слушали Спасителя, сколько бежали к Нему за исцелениями от болезней и даже за даровым хлебом. От болезней, нажитых грехами, исцелялись, но тут же шли грешить опять. «О, род неверный и извращенный! Доколе буду с вами! Доколе буду терпеть вас!» – восклицал Спаситель, видя все это… Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, приходившего во плоти, не есть от Бога,. Это дух антихриста, о котором человечество предупреждено: он придет. И он уже есть в мире!

         Батюшка посмотрел на меня долгим взглядом: понимаю ли. 

         - Роковое разделение в человечестве благодаря вмешательству сатаны, – продолжал он. – и есть самое страшное на земле. Даже Спаситель пока не поборол этого зла. А антихристова работа, прикрываясь личиной христианства же, ведется хитро и тонко – чтобы ее не могли разоблачить. И если кто-нибудь, понимая, что среди нас ведется адская работа, попробует обличать ее, на весь мир раздадутся вопли о том, что обличитель – сам антхристианин, что он призывает к насилию, к противлению злу…

         Вот вы говорите: спорт. Никто не видит, что он придуман темными силами и заложен в их программу, называемую международной политикой. Светлым силам в этой программе места нет. И вот, через прессу, превозносятся и спорт, и спортсмены, которые со всем своим «в здоровом теле здоровый дух» уже давно превратились в игрушку темных сил. Да, интернационализм стирает противоречия – племенные, национальные, расовые. Но он же и разжигает классовые. На очереди разжигание непримиримой, дикой ненависти рожденных во плоти к рожденным по духу. И если первые осилят вторых, все люди обратятся в животных. Утеряно будет и слово. А значит – прекратится всякая духовная жизнь Угодно ли вам способствовать этому?

         Вопрос был настолько неожиданным для меня, что я не долго не находил, что ответить. 

         - Конечно, нет! – наконец, сказал я. И спросил: - А что же нужно делать?

         - Следовать Евангелию. Там все сказано. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?» Или: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Это всегда замалчивается. Спаситель изгонял сынов лукавого, бесов – словом. Нам такой силы не дано. Как же от них защититься? Мечом, принесенным Господом. Он неоднократно говорил об этом ученикам. А последний раз, заповеданно – во время Тайной Вечери. Вспомните: «Когда Я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою, и купи меч». 

         Не думайте, что я проповедую войну, стою за нее, как обвиняют нас, священников. Вовсе нет! Если духовенство видит только испорченного и распущенного человека, оно, по завету Спасителя, учит побеждать его смирением и непротивлением, которые учат правде. Но когда сатанинские силы, не признающие справедливости, первыми обнажили меч и нападают на веру, Царя и Отечество, мы зовем к защите от них их же оружием. Кто с мечом к нам войдет, от меча и сгинет! Защита веры православной лежит на обязанности каждого христолюбивого воина, и он должен быть готовым исполнить ее. А ваш спорт заставляет забывать об этом. Посему спорту нужно противопоставить гимнастику и воинские упражнения, чтобы физическая подготовленность православного соответствовала его духовному настрою. Заботясь о телесном развитии ваших воспитанников, не забывайте прежде научить их трем великим заповедям. Первая – возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим. Вторая подобна первой: возлюби ближнего своего, как самого себя, и не желай другому того, чего не желаешь сам себе. И третья – исполняй законы, не нарушай их, ибо сам Спаситель пришел не нарушать законы, а исполнять их.

         - Но как же учить этому?

         - Не знаете? – удивился батюшка. – Научу. Вере в Господа учите на чудесах Его. Любви к ближнему учите на любви к справедливости. И законам учите, исходя из любви: каждый проступок рассматривайте с двух точек зрения – силы и права и права силы. На таком разборе и научите питомцев преклонению пред истиной и правдой Господней. А примеры чудес Господних поддержат ваши поучения. Тогда кадеты ваши поймут, что истинно православным, христолюбивым воином имеет право называться только тот, кто стоит за силу права, или правды. Ищущие же права силы называются антихристами – будь это великий завоеватель или самый мелкий коммерсант. 

         А чудеса… О многих вы и сами знаете, но я напомню лишь об одном. 

         Во время войны 1854 года англичане направили два военных парохода захватить Соловецкие острова. Каждый из пароходов («Бриск» и «Миранда») был вооружен 60 пушками. Некий Омманей, командовавший экспедицией, предложил Соловецкому монастырю сдаться. Иноки ответили отказом. Тогда седьмого июля с утра англичане открыли канонаду, чтобы «в течение трех часов сжечь и сравнять с землею всю обитель», как приказал Омманей. Монахи прибегли к оружию духовному крестным ходом, с пением молитв они пошли вокруг монастыря… Не три часа, а все девять палили англичане, но ни одно строение не загорелось. Ядра отскакивали от стен. Омманей рвал и метал. «Этой бомбардировкой можно снести семь городов, – кричал он, – а тут какого-то монастыря зажечь не можем!» 

         В пять часов вечера последнее, 96-фунтовое ядро все же пробило стену храма – над иконой Знамения Пресвятой Богородицы. Лик образа из темного стал бледным… На следующий день обитель ожидала продолжения бомбардировки. Но англичане внезапно снялись с якорей и ушли. Омманей донес, что острова оказались настолько сильно укреплены и на них настолько многочисленный гарнизон, что сделать высадку было невозможно. 

         Страсть англичан захватывать чужие земли известна всем. И если они не высадились, значит, чего-то испугались. Оказывается, за каждым кустом им померещились сотни солдат, хотя военный гарнизон островов состоял всего из пятидесяти нижних чинов инвалидной команды без единого офицера, имевшей на вооружении две пушчонки (оставшиеся, кстати, не подбитыми)…

         В конце нашего разговора о. Тихон посоветовал мне больше читать молодежи Достоевского, а именно – его «Дневник писателя».

         - Только две книги из всех написанных достойны внимания – Евангелие и эта, – сказал он. – Как не верить человеку, который еще в 1873 году совершенно ясно предсказал, во что выльется социализм. «Без всякого сомнения, из всего этого, то есть из нетерпения людей, разжигаемых теориями будущего блаженства, произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем “будь что будет”. Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось – и вот пока вся формула социализма!»

         Батюшка цитировал наизусть.

         Тогда я не охватил ни умом, ни сердцем его речей. Но вот прошло со времени нашего разговора ровно 23 года. Не говоря о том, что все предсказания корпусного батюшки, основанные на дневнике Достоевского, полностью осуществились, осуществилось и другое, чего не было предсказано никем, кроме Евангелия. По всей России обновляются на храмах купола и начинают новым светом сиять все иконы. Если бы новой позолотой засветился один купол или обновилась риза одной иконы, можно было бы сослаться на козни «служителей культа». Но когда чудо увидела вся Русь, выход один – запрет говорить о нем. Большевики под страхом смертной казни запретили обсуждать все, что было связано с чудесным явлением.

         Видимо, Господь хотел напомнить нам, как горячо мы стояли за веру раньше и как позорно отреклись от нее в минуту опасности. Теперь горькими слезами плачет Русь. Но ничего, Господь не оставит ее. Подобно апостолу Петру, которого ужасы гонения заставили бежать из Рима, России суждено тоже дойти до края. Однако в последний момент, когда будет казаться, что все пропало и Руси православной больше уж не существовать, она опомнится и вернется к прежней вере. Она вновь увидит перед собой Спасители и в страхе возопиет: «Камо грядеши, Господи!» И тогда мы вспомним Его завет: продав одежду, купить меч.

 «Бенефис»

         Директор хотел привести третьи классы в порядок и требовал от воспитателей удвоения энергии.

         - Налегайте на учебное дело!

         Задача понятна. Но сначала нужно научиться держать в руках этих сорок подростков, а из них две трети – настоящие обезьяны в клетке. У меня не было против них злобы – я отлично помнил и свою обезьянью клетку в Херсонском реальном училище и потому знал, что любой из мальчишек в отдельности может выправиться и стать хорошим учеником. Но как справиться с психологией толпы? Понятно: толпа всегда труслива, хотя вожаки ее бывают отчаянно смелы. Ясно: толпа всегда боится ответственности, хотя часто даже и не представляет последствий своих действий. Но воспитание – не бой с неприятелем. Нужно ежеминутно учить детей силе права, наглядно показывать им благо правды и справедливости и дискредитировать всех тех, кто склонен искать право грубой силы…

         Первым и главным инструментом воспитателя является штраф. Но он действует лишь на отдельного кадета. Если на штрафу стоит большая компания, то и наказание обращается в балаган. Приходится увеличивать время стояния до часа. Но тогда обозленные мальчишки делаются недопустимо дерзкими. 

         Я пошел еще на одну, совсем уж суровую меру. Всех замеченных на штрафу в строптивости начал вызывать из строя после вечерней молитвы и вновь водворял к стенке. Это вызвало открытое негодование. Однажды наказанные попробовали даже выйти из повиновения и заявили, что я мучаю их. Предъявлен ультиматум: или я отпуская всех спать, или они уйдут самовольно. 

         - Отлично! – я был как никогда спокоен. – Кто не хочет подчиниться, может немедленно уйти. Не скажу ни слова.

         - Но запишете в журнал?

         - Конечно! Вас никто насильно здесь не держит. Вы поступили в корпус добровольно и имеете право покинуть его во всякое время, если вам не нравится подчинение его правилам. Ваше право никто не желает отнимать у вас, вы свободны. Но не мешайте учиться другим и не подговаривайте их на шалости. Благодаря вам попал на штраф он, он и он, – тычу пальцем на троих и говорю им: – Господа, кто хочет и дальше следовать примеру недовольных корпусом, может тоже идти спать.

         - А комитет исключит! 

         - Это уже не мое дело, а ваше.

         - Вы безжалостны!

         - Ничуть! Наоборот, очень жалею каждого из вас. Потому и наказываю, чтобы приучить вас к требованиям корпуса и удержать вас в корпусе. Кто не желает терпеть наказаний – уходите!..

         Таких объяснений было несколько, но ни разу ни один кадет не решился самовольно уйти со штрафа. А вот озлобление воспитанников росло. После исключения Медведева оно достигло апогея. Третьи классы решили устроить мне «бенефис». Пятиклассники немедленно сообщили мне об этом. 

         - Ну что ж, бенефис – дело хорошее, – отвечаю кадетам. – Он вроде грозы, после него дышать легче.

         - Вы не боитесь бенефиса?

         В самом тоне вопроса уже содержалось сомнение. Я не хотел говорить неправду и сказал кадетам то, что думал. Всякий бунт страшен. Но бунт против справедливых требований – свидетельство крайней распущенности, и по долгу службы я обязан противостоять ей. Даже если в бенефисе примут участие и пятиклассники.

         - Если бы мы собирались, не сказали бы вам ни слова. Мы хотели предупредить вас, что дадим начать, подождем, пока разгорится, чтобы определить командующих, а потом поговорим с ними по-домашнему.

         - Бить будете? Потасовку хотите вызвать? Нет, это не годится!

         - Только это и нужно! – уверенно возразили старшие. – Мы и сами видим, что за ужас эти третьи классы. А ваш – в особенности. Они и нам уже надоели. Поучим их по-казачьи – живо переменятся.

         - А четвертые классы?

         - Эти не опасны. Они какие-то безразличные – ни Богу свечка, ни черту кочерга.

         - Ну, будь что будет!..

         И вот однажды, во время вечерней молитвы,  я обратил внимание на то, что левый фланг проявляет какое-то беспокойство. «Начинается!» – в сердце ёкнуло, но я прикрикнул и нескольким левофланговым приказал явиться на штраф. Там зашептались. Сговариваются!

         Выдержал сотню, потребовал успокоиться, еще наказал нескольких. Третьи классы стали топать ногами, шипеть, послышались выкрики. Очевидно, уже не терпелось.

         - Сотне остаться в зале! Пока не успокоится.

         Бунтовщики притихли. «Бенефис» в зале был невозможен. Сотня внешне успокоилась. Даже в спальню вошла хорошо. Но когда я стал выдерживать счет на месте, третьи классы опять взволновались.

         - Третьему классу остаться на месте, остальным – разойтись! – скомандовал я.

         Бунтовщики завыли и бросились во все стороны. Мигом потушили лампы. На тумбочках появились фигуры. В воздухе замелькали подушки. Вдоль прохода застучали скамейки. Дикий рев.

         У меня захватил дух, ноги предательски задрожали. Страшна бунтующая толпа! Даже толпа детей. Впрочем, какие дети! Три четверти моих и Тусевича питомцев были физически не слабее нас. Если кому-нибудь из взбесившихся придет в голову броситься на меня, случится непоправимое. А остановить «бенефис» – нечего и думать!

        Сотня погрузилась в темноту. Только слабый свет из умывальника и из дежурной комнаты позволял видеть белые фигуры, метавшиеся в какой-то дикой пляске. Около меня было пусто. Но вот беснующаяся толпа двинулась к дежурной. С грохотом полетели табуретки. Сердце стучало – я ждал.

         И вдруг вопли бунтовщиков покрылись густым ревом пятиклассников. Мелькнули высокие фигуры, послышались звуки увесистых затрещин. Сотня отхлынула к умывалке. 

         - Зажечь лампы! – скомандовал кто-то. 

         Зажгли. Я увидел Васю Шумкова. Он гнал перед собой человек десять третьеклассников. За ним, в этой же роли погонщика – Крылов и Ковалев. Бунтари упирались и что-то бурчали. Наконец, они были водворены на место у дежурной комнаты. Остальные третьеклассники тихо пробирались к своим кроватям.

        - Вот эти! – коротко сказал Шумков.

        - Стать на штраф! Смирно! Кругом! – поворачиваю вновь подчиняющихся кадет носом к стене. – Дежурный по сотне, присмотрите за ними!

        Ухожу укладывать «массы». За спиной слышу:

        - Ишь, из молодых, да ранние! С третьего класса сотней задумали командоват! Мы вам покажем, как бенефисы делать! – Это басит Ковалев.

        - Доброго воспитателя хотите злым сделать? – Это Федя Черевков.

        - Молчать! Не разговаривать! – прикрикивает на кого-то Шумков. – Стоять смирно!

        Вмешательство пятого класса произвело ошеломляющее действие. Сотня затихла. Ни звука. Третьеклассники, как мышата, ныряли под одеяла. Четвертый не подавал признаков жизни…

         Ровно час, самым беспощадным образом, не допуская малейшего шевеления, я выдержал на штрафу около двух десятков зачинщиков. Не сразу и со штрафа могли сойти – затекли ноги. Озлобленности в лицах уже не было – только растерянность. Глебов и Кузя Хохлачев плакали. Остальные широко раскрытыми глазами смотрели на меня, когда я переписывал всех.

         На другой день голос Упорникова, исполнявшего в сотне обязанности вице-вахмистра, звучал уже по-начальнически уверенно. Раньше бывали и уговоры, теперь звучали только команды.

         На комитете директор с изумлением выслушал мой доклад о «бенефисе». В его практике такого случая не было. 

         - Как! Сами кадеты восстановили порядок, да еще пятый класс? Верно, это был не бенефис… Мнение командира сотни?

         Иван иванович доложил слышанное от каптенармуса и урядников. Если бы не пятый класс, то было бы плохо. Кадеты уже схватили табуретки. Он говорил и с бывшим своим отделением – пятиклассники возмущены распущенностью младших, не признающих никого. Поэтому пятый класс воспользовался этим случаем обуздать их. Станищев молча гладил бороду. Он не знал, что и думать. Впрочем, случай на ползу командиру сотни. На рассмотрение общевоспитательского комитета событие вынесено не было. Оно прошло незамеченным для корпуса. Это и хорошо: мой тайный договор с пятым классом раскрыт не будет…

         По каким-то законам психологии третьеклассники сделались не врагами, а друзьями пятому классу. С великим изумлением увидел я Шумкова, Данилова, князя Макаева мирно беседующими с группой моих самых отчаянных шалопаев – именно с теми, кто затеял «бенефис».

         - Что за странный военный совет? – не удержался я, чтобы не спросить.

         - Да вот с крестниками беседуем, – добродушно ответил Шумков. 

         У Кузи Хохлачева еще не прошли следы крестин, но он вместе с остальными улыбнулся.

         - Добре! Если улыбаетесь, значит все хорошо. До чего же договорились?

         - Да мы этим зверятам их ошибку объясняем, – отвечал князь Макаев. – Разве кавалеристы могут допускать цукание?

         Посмеиваясь, старшие стали рассказывать о цуке в училищах. Тут было все, что я уже слышал, но и кое-что неизвестное мне. Прежде всего, конечно, упоминали о сотне поворотов с приседаниями, о явке корнетам перед отпуском.

         - А вам, зверям, час на штрафу простоять трудно! – упрекнул Данилов.

         - Какие мы звери?..

         - Конечно, звери! Вон в училище молодые не могут ходить по корнетской лестнице, появляться в корнетских классах, встают перед корнетом, а вы осмеливаетесь бенефисы устраивать!

         - Без вашего разрешения?.. – ехидно спросили «звери».

         - Да! Без нашего разрешения! Если в училище зверь должен по приказанию корнета  присесть сто раз, то что же о вас говорить? – парировал Данилов, самый ярый поклонник традиций. – Не привыкнете подчиняться здесь, не удержитесь там!

         - Там – другое дело…

         - Для настоящего кавалериста никаких других дел, кроме кавалерийских традиций, не должно быть!

         «Звери» больше не перебивали. Слушали о самом распространенном и мучительном цукании в училище, называемом «пересадка». Ей подвергался тот, у кого ночью находили его вещи, не сложенными на табуретке по-уставному. Дежурный офицер, обходящий спящих, заметят любую небрежность. Вот и идут перед его обходом дежурный портупей-юнкер и дневальный:

         - Пересадка!.. Пересадка!.. Пересадка!.. – отрывисто указывает «портупей» на табуреты. А дневальный из будит оплошавших.

         Но разве может благородный корнет позволить «зверю» будить другого благородного корнета, истомленного за день двумя часами езды, двумя часами строевых занятий и пятью часами лекций? Вот тут-то и приходит настоящая оценка слову. Все было бы преступно, все было бы вопиющим нарушением традиций чинопочитания, если бы не «пересадка», которую старший юнкер может проспать. Разбудить благородного корнета в таком случае – это забота о нем, спасение его от кары, которая может последовать за обходом офицера.

         - Господин корнет!

         - А…а…Мм…

- Господин корнет!

         - А?.. Что?..

         - Вам пересадка, господин корнет… Поезд стоит одну минуту!

         Фраза известная, и старший юнкер вскакивает, как ужаленный.

         - Спасибо, зверь!

         - Рад стараться, господин корнет!..

         Я не мешаю, слушаю. Узнаю, что в кавалерийском училище «звери» стоят под шашкой (благородных корнетов под шашку не ставят – их сажают под арест). Поставили молодого – сейчас же начинается цук. В нем участвуют все: офицеры, вахмистр, «портупеи», корнеты. Каждый проходящий мимо непременно посмотрит на темляк.

         - Качается. Оправлялись? Извольте доложить взводному вахмистру!..

         Князь Макаев видит, что я слушаю с таким же интересом, с каким слушают мои третьеклассник. Спрашивает:

         - А вы, господин штабс-капитан, знаете, когда душа рябчика делается бессмертной?

         - Душа рябчика? Не знаю.

         - Когда рябчик попадает в желудок благородного корнета.

         Мои шалопаи заливаются смехом.

         - А какая разница между корнетом и зверем?

         - Год старшинства.

         - А вот и нет!

         - Какая же?

         - У зверя есть еще и хвост!

         Третий класс в восторге.

         - А когда же он отваливается? – включаюсь я в общее настроение.

         - Как, и этого вы, господин штабс-капитан, не знаете! Да после похорон шпака!

         - Это еще что такое?

         Рассказывают. Оказывается, существует особая церемония производства «зверей» в благородные корнеты. Торжество устраивается в первую же ночь после весеннего смотра езды младшему классу. Офицеры, зная о церемонии, в эскадроне не показываются. Вахмистр и портупей-юнкеры тоже не принимают в ней участия. Традиционный парад принимает старший из корнетов-второгодников – «маиор». Корнеты садятся верхом на «зверей» и проходят мимо него церемониальным маршем. Молодые без мундиров, в одних рубашках, сзади прикреплены ремни это их «хвосты».

         - Поздравляю зверей с потерей хвоста! – кричит маиор.

         - Ура-а-а! – Звери сразу нарушают порядок строя, сбрасывают с себя ездоков и стремительно бросаются в спальню. Корнеты выстраиваются позади маиора. Сигнал! Бывшие «звери» в полной парадной форме строем выходят в зал. Теперь уже – настоящий парад.

         - Хорошо, господа! – зычно оценивает прохождение маиор. – Поздравляю вас с производством в корнеты!

         - Покорнейше благодарим! – лихо отвечают молодые и опять скрываются в спальне.

         Наступает третье действие торжества. Из дортуара появляется шествие ряженых. Аналой, горящие свечи. Нарядные молодые корнеты торжественно, на плечах, несут чучело шпака – набитый соломой фрак, панталоны, обязательно цилиндр и белоснежная манишка, вместо лица – маскарадная маска. «Скончавшегося» подносят к камину, кладут на пол, перед аналоем. Начинается панихида. Поют «Звериаду» и всякую всячину, придуманную юнкерами многих и многих выпусков. Влетает всем, кто попал им на зуб. Ряженые священниками и дьяконами наперебой возглашают стишки, куплеты и специальные выражения, подражая жестам и голосам тех, о ком «молятся». Хор отвечает пением, которого кадетам не следует слушать.

         Мои смотрят на меня: знаю ли я «песнопения», которые им нельзя слушать? Чтобы не отвечать на этот немой вопрос, я поторапливаю Данилова:

· А дальше-то что же?

         Узнаю, что дальше шпаку возглашается «Вечная память», и чучело сжигается в камине. С этого момента клички «зверь» и «шпак» запрещаются. Промахнувшийся должен немедленно ставить угощение шампанским. В нем недостатка нет: служители эскадрона во всякое время дня и ночи мигом доставляют все, что прикажут. Это их главный заработок.

         Пьют шампанское тоже по правилам, неизвестно, когда установленным, но крепко почитаемым. Сперва пьет старший корнет, поздравляет младшего и щелкает перед его носом пальцами. Молодой делает поворот налево кругом и пьет за здоровье своего старшего товарища. Тоже щелкает пальцами перед его носом, и выпускной корнет делает такой же лихой поворот. Сие означает: после сожжения «шпака» – полное равенство (разумеется, осмотрительное и почтительное). Злобы нет, цук забыт, все веселы.            

         Иногда в таком торжестве, воедино связывающем кавалерийскую семью, принимает участие и начальство. В прошлом году в «Южной Школе»* после сожжения «шпака» вдруг прозвучал сигнал тревоги. Вихрем помчались седлать лошадей, чтобы еще через несколько минут быть верхом в училищном строю.

         - Здравствуйте, господа… – начальник училища сделал паузу, – …корнеты!

         Юнкера ответили восторженно. Потом пробег в несколько десятков верст. Часов в девять утра начальник училища остановил эскадроны, спешил их и вызвал к себе трех самых отчаянных молодых корнетов, в том числе и «нашего Леонова».

__________________________________________________________

          * Екатеринославское кавалерийское училище. – Авт.-сост.

         - Господа корнеты! Чтобы через полчаса было угощение на все училище. Посмотрим, как справитесь. Карьер!

         Училище грянуло «ура». Три юнкера умчались. Обернулись в сорок минут. На десяти лихачах примчали шампанское и целый обоз со всякой снедью. 

         - Начальник училища и господа офицеры участвую в общей раскладке, – объявил адъютант. Снова «ура».

         Вновь поминание «шпака». Между поминальными тостами – остроты, щелчки пальцами. Кто-то из молодых забылся и щелкнул начальнику училища. Тот, не моргнув глазом, лихо сделал традиционный поворот налево кругом. Ему устроили овацию. 

         - Пейте, да ума не пропивайте! – говорили офицеры, обходя юнкеров. – Кто сдаст, будет спешен и пойдет за эскадроном пешком. Кавалериста никто и никогда не должен видеть нездоровым!

         - Ура-а-а!..

         У третьеклассников горели глаза. Мои шалопаи опять смотрели на меня. Я не удержался пошутить и щелкнул перед носом Николаева.

         - Крутись! – сразу же закричали некоторые.

         - Ну уж, нет! – запротестовали другие. – Казаки служат по уставу, а не по традиции! 

         - Тогда отчего против устава возмутились? – Шумков не упустил случая цукнуть.

         - Да так… не подумали…

         - «Не подумали»! Вольному воля – спасенному рай! – насмешливо сказал Данилов. – А вот мы с Васей решили идти в самое цукательное училище – в Елисаветградское. Служить – так обязательно по традиции.

         - Собачкой гавкать? Тысячу приседаний делать?

         Николаев тут же получил легкий подзатыльник:

         - Ах ты, котлета! Еще стоять не научился, носки внутрь, как лапы у гуся, а туда же, судить старших! 

         Тот, отскочив в сторону, засопел.

         - Вот такие штрюцкие, отродье революционное, –  возмутился Данилов, – и месяца не выдерживают в училище! Цук быстро всякую калечь выбрасывает. Остается лишь настоящая военная косточка – вот как наш Леонов или мы с Васей. Кто не умеет подчиняться, не сумеет и командовать. Такие критиканы, как Николаев да и как вообще ваш третий класс, в кавалерию не годятся. Им присягу нарушать да прокламации разбрасывать. Калечь!

         - Да мы… мы… мы не такие! – взволнованно закричали мальчишки.

         - Как не такие? А бенефис, а поведение в строю, а нахальство? Да еще корпус облаиваете!

         - Кто облаивает… нашли тоже… 

         - Да вы, третий класс. Жалуетесь дома, что вас на штраф ставят, на супе оставляют. Только об еде и думаете – как слопать десять котлет на пари или у младшего вкусное отобрать. На это вы мастера! А посмотришь на вас в строю, и тошнит.

         Мои притихли. Я с интересом следил за разговором – он начинал приобретать именно ту окраску, которая и была нужна…

         Потом я еще не раз видел пятиклассников беседующих с младшими. Эти беседы возымели прямо-таки волшебное действие. Резко изменилось отношение к строю. Кадеты сами стали останавливать шалунов. Примирились и со мной. Способствовала и новая мода, нечаянно введенная. Я стал называть брата по имени-отчеству. Сделал это умышленно. Сперва кадеты смотрели на меня дико, но потом переняли мое обращение. Не знаю, как в других выпусках, но в нашем эта привычка утвердилась прочно – она почти вытеснила привычку обращаться по кличке. Вместо обидных, насмешливых прозвищ все чаще звучало вежливое величание – по-патриархальному. 

         Сопротивление толпы было сломлено. Можно было через влияние уже на личность налегать и на учебное дело. Но время оказалось упущенным – больше половины отделения должны будут отстать от класса…

Беда

         В первую неделю Великого поста корпус говеет. Говенье длится четыре дня. Утром и вечером сотни стоят на службе в церкви по часу-полтора. Занятия же идут своим чередом. В свободное от них время нет ни игр, ни шалостей. Покаянное настроение захватывает всех, и дежурить приятно.

         В день исповеди, с утра, отделение за отделением идет в баню – очистить тело. А завтра – очищение души. Отец Тихон служит истово. Кадеты побаиваются его и с ужасом думают о том, как будут исповедываться.

         Ерофеев во время исповеди заплакал. К ужасу батюшки, он признался в желании покончить жизнь самоубийством вместе с Козыревым. Решение уже принято, и он просит отпустить ему этот грех. Совершить его Ерофеев поклялся и не может нарушить свою клятву. Отец Тихон исповедывал его долго. Разрешив мальчика от клятвы, он строго-настрого запретил даже думать о таком смертном грехе. Сам же, во имя спасения юнцов, как он сказал на комитете, решил нарушить тайну исповеди: не полагается выдавать грех совершенный, но избавить от задуманного – обязанность не только священника, но и каждого человека.

         На комитете ни к чему не пришли. Постановили: сообщить отцу дьякону Козыреву; подействовать на обоих кадет беседами батюшки; устроить строгий надзор; поручить ночным дядькам каждый час проверять, на месте ли эти сговорщики.

         Воспитатель никаких новых наблюдений не имел. Оба кадета всячески избегали Арендта и вели себя незаметно. Учились оба хорошо, и ничто не указывало на роковой исход.

         - И все равно, – сказал директор, – смотреть в оба! Вина падет на дежурного. Тем более, что мы все знаем.

         Дежурства стали особенно неприятными. 

         Однако дождались уже и весны. Снег сошел как-то сразу, и плац просох чрезвычайно быстро. Кадеты как переродились – жизненные силы в них бьют ключом. Их больше не нужно выгонять на прогулку, сами рвутся на воздух, на простор и раздолье. 

         Я поддежуривал Арендту.

         - Идите скорее на плац, – попросил он, – а проверю, все ли вышли.

         … Щурясь от солнца, я посматривал на кадет. На плац вышел Арендт  и направился на другой конец его. Но вдруг он изо всех сил бросился бежать обратно, в здание.      

         «Происшествие!» – ударило током, и я помчался вслед. На том месте, где только что был наш дежурный, на бегу заметил кучку кадет, столпившихся вокруг кого-то. Спальня оказалась пустой. В сотне тоже никого. Я остановился. Но тут из дверей третьего класса показался Арендт, махнул мне рукой и снова скрылся. В секунду я был там. Под книжной полкой, в углу за партами сидел Козырев 3-й, прислонившись спиной к стене, ноги вытянуты. Александр Александрович шашкой уже перерезал тонкий сыромятный кавказский пояс, который еще оставался на шее мальчика и туго стягивал ее. Другой конец пояса висел на консоли классной полки, прочно привязанный к ней. Арендт не мог снять петлю: пряжка так захватила кожу, что нужно резать ремень и здесь.

         - Шашкой –  боюсь! Нож! – крикнул есаул. А я уже подавал ему – нашел в какой-то парте. Он с трудом запустил палец между шеей и ремнем и перерезал удавку. В этот миг в класс вбежали доктор Полотебнов и фельдшер. Козырева моментально раздели, положили на учительский стол, подняли ему ноги и стали делать движения руками, нажимая на грудинно-брюшную преграду. Воздух с хрипом выходил из горла мальчика. Лицо посиневшее. Доктор поднял веко и покачал головой. Искусственное дыхание стали делать еще энергичнее.

         - Директор! – доложил урядник.

         - Ну что? – тревожно спросил Станищев, подойдя к столу. 

         - Надежды нет, – ответил Полотебнов, – сердце уже остановилось, а запустить не удается.

         - Продолжайте попытки. А кто с сотней? – спросил вдруг всегда и все замечавший генерал. – Кто поддежурный?

         - Я.

         - Идите туда, – только и сказал он…

         Из дежурной комнаты неслись крики и стоны. Я заглянул и увидел на кровати, на которой ночью спят дежурные воспитатели, Ерофеева. Он дико кричал, что должен повеситься, порывался вскочить, но сотенный, фельдшер и еще кто-то крепко держали кадета. 

         Ерофеева отправили в лазарет и приставили к нему дежурство из урядников и фельдшеров. Козырева спасти не удалось. Гроб с его телом поставили в корпусной церкви и отслужили первую панихиду. Из родных были только старший и средний братья – кадеты седьмого и пятого классов. Отец дьякон, родитель Козыревых, был так потрясен, что свалился в постель почти недвижным. 

         Самым трудным в расследовании происшедшего оказалось узнать что-нибудь от Ерофеева. Каждый вопрос вызывал у него взрывы плача. Чем больше лиц уговаривало его, тем больше он плакал. Арендт и тут нашелся. Он довольно грубо заметил кадету не только о бесполезности плача, когда трагедия уже произошла, но даже и о вреде для умершего. Козырева нельзя похоронить, пока Ерофеев не скажет, почему и как все случилось. Да еще и труп придется вскрывать.

         Мальчик сразу же пришел в себя:

         - Резать?.. Умершего!.. Не надо, я все скажу…

         Оказывается, происшедшее было неожиданностью и для него. Когда батюшка разрешил его от клятвы покончить жизнь одновременно с Козыревым, Ерофеев стал избегать своего приятеля. Из-за того, что он раскрыл тайну и собирался нарушить обет, ему было стыдно. Да и Козырев 3-й не искал с ним встреч. Ерофеев стал надеяться, что все кончилось. Но вот внезапно перед большой прогулкой Козырев подскочил к нему, схватил за руку: «Идем!» Они забежали в первый класс и спрятались за партами.

         - Арендт не придет сюда, – шептал Козырев, – он будет нас искать в нашем классе и в спальне…

         Александр Александрович, никому не доверивший осмотр сотни, обозрел все классы, во вторых и третьих даже прошелся между партами – нет ли кого, заглянул во все шкафы, под кровати в спальне, проверил, заперты ли двери на черные лестницы и нет ли кадет в уборных, но как раз упустил посмотреть за партами в первых классах. Ему и в голову не могла прийти такая хитрость мальчика…

         А тот, когда все затихло, снова схватил Ерофеева за руку и увлек уже в свой класс.

         - Смотри, – возбужденно говорил он приятелю, – ты боишься, а я не боюсь… Не бойся, сделаешь то же самое… – Он привязывал к консоли полки свой тонкий кавказский поясок. - Смотри  же, не обмани!.. Не нарушай клятвы!..

         Ерофеев, как зачарованный, с остановившимся дыханием и широко раскрытыми глазами смотрел на эти ужасные приготовления… Когда ноги Козырева вдруг соскользнули и тело стало дергаться в конвульсиях, он кинулся, чтобы спасти. Он только обнял враз отяжелевшего приятеля, как прямо в лицо ударил вздох из горла Козырева, с мучительным хрипом вырвавшийся оттуда… Что было дальше, ребенок не помнил. Как бежал, как выскочил на плац, как нашел Арендта…

         Обо всем этом последний и доложил на комитете, собравшемся в тот же день вечером. Было прочитано и письмо, найденное в парте Козырева. Кадет извинялся перед воспитателем за причиненное беспокойство и выражал опасение, что их поступок может принести вред ему. Он нисколько не сердится на воспитателя за очень строгое, а подчас и суровое отношение к нему, Козыреву – наоборот, очень благодарен за желание Арендта предотвратить самоубийство его и Ерофеева. Такого участия кадет не видел даже в своей семье, в которой чувствовал себя одиноким и нелюбимым. Искренность воспитателя, его тревога за кадет так удивила Козырева, что он стал считать Арендта самым близким ему человеком.

         Письмо в комитет произвело ошеломляющее впечатление – тем более, что еще до катастрофы уже слышались голоса, обвинявшие Александра Александровича в безжалостном отношении к кадетам. 

         - А отцу письма он не оставил? – раздалось несколько голосов сразу.

         - Нет.

         - Нехорошо, – сказал батюшка. – Вот это уже нехорошо! Забыл отца… Это будет для него смертельным огорчением. Он так любил Николая. Нехорошо!…

         Директорское заключение было коротким. Он находил, что корпус сделал все возможное, чтобы предупредить несчастье. Козырев поступил благородно по отношению к корпусу, избавив его от возможных нареканий. Главное управление вряд ли найдет мотивы к обвинению воспитательской части. И назначил похороны – на другой день, после завтрака.

         Мальчика хоронили на кадетском участке городского кладбища. Оно находилось недалеко – через квартал от корпуса начинался загородный луг, по другую сторону которого и был последний приют уходящих из жизни. Хотя корпус существовал чуть больше двадцати лет, могилок с белыми мраморными крестами в изголовье и такими же мемориальным плитами на этом участке было уже немало – в основном, дань скарлатине и дифтериту, часто вспыхивающих в Новочеркасске. Весь скорбный путь кадеты на руках пронесли гроб с телом своего товарища. Ни на отпевании, ни на кладбище отца опять не было…

        Прежде, пожалуй, самый жизнерадостный в корпусе человек, отец дьякон тяжело занемог. После поправки он стал совершенно другим человеком – вместо статного, высокого и мускулистого мужчины перед сослуживцами предстал согбенный, худой старик, сильно кашляющий старик с впалой грудью и помутившемся взором. Перестал улыбаться, уклонялся от разговора, общества не выдерживал. Предсмертное письмо сына стало известно родителю и явилось самым нечаянным ударом: отец больше, чем всех остальных своих детей, любил младшего. Если он и не выказывал этой любви открыто, то только потому, что не хотел толкать остальных своих детей к ревности.

         Самоубийство сына открыло отцу дьякону глаза на положение в семье. До этого он считал революционные настроения своих детей пустяками: ничего не поделаешь, мода, с годами пройдет. Теперь он попытался серьезно заговорить с ними, но натолкнулся на отчужденность. Это так поразило бедного отца, что и дома стал искать одиночества. Однако, запираясь в комнате, он, кажется, хотел, чтобы дети все-таки пришли к нему, пожалели, поговорили по душам. Они не шли…

         Корпусное встревоженное общество, наблюдая эту драму, видимо, инстинктивно понимало громадный вред соблазна и примера, укреплявшегося на глазах у всех. Но, к сожалению, оно не относило вину к себе самому, а только к семье дьякона и судило ее жестко.

         - Заложенное природой дурное не исправишь, – говорили одни.

         - Я бы им, болванам, показал! – закипали, как Греков, другие, как только разговор заходил о семье Козыревых.

         - Старый способ воспитывать палкой отжил свой век, – возражали третьи, чаще остальных братья Ратмировы, преподававшие один русский язык, другой - французский. И развивали свои мысли в том направлении, что воспитание должно основываться на свободе, без ломки характеров, с возможностью для этих характеров перегореть, перебродить. - Беседовал бы с детьми, как со взрослыми, научил бы их вовремя различать добро и зло, ничего бы и не случилось, –  заключали эти интеллигенты 80-х годов. 

         Что лучше – свобода либералов или палка консерваторов?

         Из жизненного опыта мне было известно, что почти все самоубийцы в нашей, военной среде – не из патриархальных семей, но из зараженных либерализмом. И потом, сколько примеров, что великие люди воспитывали своих великих подчиненных великим же насилием! Например Петр I. Он поучал: «Где соберется два или три фендрика, ту бить их батогами нещадно, ибо проку из их собраний не выйдет». Да и не он только считал, что уговоры, ласка, неразумная любовь – все это слабость и учит слабости. Это хорошо понимали простые люди. «Начни его уговаривать в бою, – отвечал под Ляояном на мой спрос за рукоприкладство фельдфебель нашей роты – и ён упадет, сомлеет, других напугает. А вот как отпущу ему эфтих каплев, – показывает кулачище, – так лучше всякой валерьянки помогает!»

         Из боевого опыта Русско-японской войны мне известно, что падают в обморок, бьются молодые офицеры, студенты сходят с ума, а кто останется в нем – делается паническим ненавистником армии вообще. Либерально воспитанная душа молодого человека часто не способна перенести тягости войны. А вот офицеры, пробывшие в строю несколько лет, достаточно огрубевшие за эти годы самостоятельной и ответственной жизни, с честью выходят из любого боя.

         Война и революция* наглядно показали пороки либерализма в воспитании и образовании, проникшие и в народные массы. Многие новобранцы были уже до призыва обучены соответствующим образом нашими внутренними врагами. И только в тех частях, где слитая и дружная полковая семья не была разрушена, сумели и зараженных социализмом сделать верными защитниками Отечества. 

         История нашего 2-го Кавказского саперного батальона поучительна. В составе своей бригады он в один год обратился в банду преступников. Но вот командиром к нам был назначен полковник Григорьев. Из батальона удалены все офицеры-«либералы» - Вачнадзе, Святский, Белков, Зинкевич, Зайцев. И тоже в один год часть снова стала походить на воинскую, а еще спустя такое же время мы получили от Наместника его портрет – «за выдающуюся твердость, проявленную в службе».

         Полковник Григорьев отличался полным неумением писать красно. Он ненавидел канцелярскую работу и при первой возможности бежал из канцелярии в роты. Плохо понимая саперное дело и мало интересуясь им, командир наш, пехотинец по образованию, все внимание сосредотачивал на военной жизни. Зная, кто из унтер-офицеров и фельдфебелей чего стоит, только и твердил о подготовке настоящих младших начальников. Часами наблюдал за строевыми занятиями, при нужде разнося тихим голосом и офицеров, и сапер. Григорьев ведал обо всем, что делается в батальоне, и скоро так забрал всех в руки, что мы стали думать мыслями командира.

         Однако настроения общества требовали тогда широких либеральных реформ, «слияния с народом». Как можно было говорить открыто о возрождении старого унтер-офицерства! В нем либеральная общественность усматривала тайное желание устроить кулачную прослойку между офицерами и солдатами. «Ближе к народу! Ближе к рабочему и солдату!» – беспрестанно неслись крики профессоров-политиканов и журналистов, в своем либеральном запале не слышащих, что в народе зреет мысль расправиться с ними же, интеллигентами. Примеры истории были накрепко забыты, и над всем доминировало похотливое желание «свободы, равенства и братства». Боже мой, в какие дикие дебри заводит иногда теоретизирование и философствование!

         А ведь знали эти господа, каким способом и свобода, и равенство, и братство устанавливается в среде, например, германских интеллектуалов со студенческой скамьи. В немецких университетах старые студенты немилосердно школили молодых. Не было таких издевательств и унижений, через которые не должен был пройти каждый «фукс», пока не докажет своей беспрекословной подчиненности и полной преданности старшим товарищам. Только этим можно было заслужить честь принятия в корпорацию, в которой человек оставался потом всю жизнь.

         Такой же прием муштровки молодежи, «цук», был принят и у нас – в некоторых частях армии, особенно в кавалерии. В Славной Гвардейской Школе, как по традиции называли Николаевское кавалерийское училище, в кавалерийских училищах Тверском и Елисаветградскому из разношерстного «материала» с его помощью вырабатывали одинаково мыслящих и чувствующих офицеров-кавалеристов. Ничто не спасало юнкера-новичка от цука старших товарищей из выпускного класса, именовавшихся «благородными корнетами». Об этом стало известно обществу, и молодые люди, не склонные к настоящей военной службе и дисциплине, даже и не пытались поступать в ___________________________________________________________

           * Речь идет о Русской революции 1905 – 1907 годов  и  о Русско-японской войне. – Авт.-сост.

эти три училища, где на младшем курсе они должны были бы по воле любого «корнета» делать приседания с поворотом кругом, отвечать на его самые неожиданные, подчас дурацкие вопросы и являться ему по несколько раз, прежде чем попасть в отпуск. Под действием цука, который можно было выдержать лишь добровольно, никто не мог противиться требованиям товарищества. Все слабое быстро отсеивалось, и из кавалерийских училищ выходил однородный элемент – офицеры лучшей в мире кавалерии.

         Та же манера воспитания была принята в полках – повороты, приседания, быстрые движения, лихое отдание чести, удары бичом не по лошади, а по наезднику при обучении верховой езде, особенно без стремян на барьерах, до изнеможения повторение одного и того же упражнения на вольтижировке. Все это мне живописал мой дальний родственник и большой приятель Жоржик Исаев, вольноопределяющимся отбывавший воинскую повинность в Сумском гусарском полку. 

         - Да не может быть! – возмущался я. – Ведь это форменное издевательство, унижение личности, оскорбление!

         А Жоржик смеется. Он сын кавалериста. Его папаша был юнкером Славной Школы и офицером Конной гвардии. Уже в отставке, у себя в имении, он учил сына ездить верхом чуть не с десятилетнего возраста: цукал, хлестал «нечаянно» хлыстом, смеялся, когда тот падал, гнал на самые рискованные барьеры. Теперь Жоржик гордится: он, новичок в полку, вольноопределяющийся, показывает даже старым солдатам, как надо брать препятствия. И утверждает: в кавалерии без цука нельзя. Многие боятся лошади, и лишь так можно отучить от страха и выучить. Нужно или сделать из новичка кавалериста, или прогнать в пехоту. Настоящее кавалерийское сердце и мужская гордость человека обыкновенно противятся, чтобы его признали негодным, и терпеливо переносит цук. Зато никак не передать всех его чувств, когда он становится лихим наездником! 

         Самое опасное для военной молодежи – отсутствие опыта борьбы с искушениями. Собственные критерии добра и зла у них еще расплывчаты, а чужой опыт им не дают. Только в Гвардии над офицерами существует опека – в виде старшего полковника, несшего обязанности воспитателя и хранителя полковых традиций, да общества офицеров полка. Дай такую же систему нашей Армии, она стала бы совершенно несокрушимой.

Счастье

         Четвертый класс особенно памятен мне. Памятен вдвойне – как самое счастливое время для меня лично и как обещание счастья нашему Отечеству.

         1910/11 учебный год совпал с моментом великого перелома в жизни России. К этому времени она преодолела все невзгоды, вызванные войной и революцией, вновь окрепла и широким шагом двинулась к свету. П. А. Столыпин начал ту земельную реформу, которая должна была отправить в Лету саму возможность революционных потрясений. Намечена и другая великая реформа – к 1922 году Россия должна стать страной обязательного всеобщего образования. Нечего и говорить, что корпусам предстояло активно приближать свою блестящую будущность.

         Русь встречала рассвет порядка, просвещения и воспитания. В народе все больше крепло религиозное чувство, противодействовавшее натиску послевоенных бурь. По всей земле русской православной шла молва о великих чудесах, совершавшихся у мощей Святых подвижников Серафима Саровского и Иосафа Белгородского, гремело имя Иоанна Кронштадтского, горячими молитвами чудесно исцелявшего болящих. Народ осознавал и радовался, что Господь не совсем еще оставил Россию Его Великой Милостью…

         Служба моя стала гораздо легче. Отбор закончился. Все, кто ленился учиться, остались позади. Кадеты мои начали работать самостоятельно. Во время занятий в классе была тишина, порядок и чистота. Теперь можно было начинать работать с личностью. Но как ни прикидывал в уме, всякий раз приходил к тому, что не знаю, каким образом приняться за это. Помог один незначительный случай.

         Борисок, сынишка Кутыревых, у которых я снимал комнату и имел стол, воспитывался в нашей сотне приходящим и как приходящий плохо сошелся с товарищами. Видимо, чувствуя себя в этой шумной массе чужим, он часто ходил по сотне в одиночку. При этом всегда катал между пальцами шарик из парафина. Служители жаловались, что кадеты растаскивают парафин и делают из него различные фигурки. Борисок никаких фигурок не делал, и потому его пристрастие к парафиновому шарику объясняли упрямством мальчика. Отец же просто преследовал сынишку и два раза даже поколотил его за парафиновое дело. Однажды и я поймал Бориска.

         - Опять с парафином? – спрашиваю. – Мало тебе доставалось за него? Переупрямить кого-то хочешь?

         - Никак нет. – В голосе никакой неискренности. – Мне просто нравится мять парафин, он – как шелковый. И этим я никому не делаю зла. За что на меня нападают и называют упрямым – не знаю.

         Мне стало жаль этого красивого мальчика – опять попадет от отца. Чем и как воздействовать на такого? А Борисок и не думал выбрасывать свой шарик. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и, верно, нарочно хотел быть записанным в журнал. Избалованный заступничеством мамаши, он и теперь, возможно, рассчитывал, что она не только защитит его, но еще и нападет на корпус и на меня… И вдруг я вспомнил об исключительной брезгливости самого Кутырева-отца. Может, и сын унаследовал  эту брезгливость?

         - Шелковый, говоришь? Но разве ты не знаешь, что парафин делается из жира сдохших животных? Падаль ведь мнешь!

         Борис мгновенно изменился. Открыл ладонь, уставился.

         - Смотри, – продолжал я, – твои руки покрыты жиром дохлятины!

         - Вы шутите!

         - Посмотри в энциклопедическом словаре – увидишь, что я говорю правду.

         - Фу! – Бориска передернуло. Парафиновый шарик, брезгливо отброшенный, полетел под скамейку. – Разрешите в умывалку? Я больше никогда не возьму в руки эту гадость!..

         С этого момента я стал искать способы воздействия именно на чувства своих воспитанников.     

         Наше Главное управление, с назначением генерала Забелина начальником, слало нам инструкцию за инструкцией по воспитательной части. Доминировало требование «Ближе к подчиненному, ближе к кадету!» 

         Была издана очень точная, краткая и поучительная инструкция о полевых прогулках. А чтобы дело это поняли лучше, Главное управление потребовало отчетов о них. Лучшие отчеты публиковались в военной печати. Педагоги внимательно следили за впечатлениями воспитанников от этих полевых выходах и искренне радовались счастью детей, когда наблюдали его. 

         Директор не уставал повторять одно и то же, примерно следующее:

         - Учите кадет быть самостоятельными, всегда готовыми служить родине, всенму справедливому, честному. Учите их вере в Бога и в Его могущество, знакомьте детей с природой, чтобы по ней они познавали Творца вселенной и его благость к чистым сердцем, душой и телом. Читайте им, знакомьте их с величием родины и ее армии. Учите показом и рассказом.

         И мы учили. Но прежде учились сами – под руководством генерала Лазарева-Станищева. А тот и вовсе перестал жить для себя. Все его время – с шести часов утра и до поздней ночи – принадлежало работе. Директора видели всюду. Его глаз замечал все, улавливая малейшее нарушение порядка. Ночью он иногда ухитрялся трижды обходить спящие сотни. Все чувствовали его контроль, не прерывавшийся ни на минуту. Слова «ловчить», «Очковтирательство» совершенно исчезли из обихода. Мы начали верить директору и сами шли к нему за поучениями, не скрывая даже и своих ошибок. Во-первых, их нельзя было скрыть от него, а во-вторых – он не карал за ошибки. Иногда разносил тут же, но немедленно давал четкие указания, как исправить оплошность. Неукоснительная проверка делала невозможным какое-либо уклонение от его распоряжения. «Научи – проверь!» «Верь, но проверь!»… Удивительное дело, я никогда за всю мою службу не знал таких исключительных требований, какие предъявлял Станищев к офицерам-воспитателям, но нигде мне не служилось так легко и спокойно, как у него.

         Мы изучали свое дело до тонкостей. Немогузнайство исчезло. Каждый воспитатель точно знал, что ему делать в каждую минуту той или иной ситуации. Отчетливость нашей работы проявилась вполне при посещении корпуса генералом Забелиным.

         Он нагрянул внезапно – очевидно, хотел застать нас врасплох. Шел третий урок. Вдруг открылась дверь нижнего вестибюля, и вошел представительный генерал с молодецкой, гвардейской выправкой. Небольшая седая бородка придавала ему величавый вид, пристальный и суровый взгляд из-под густых бровей пронизывал насквозь. Дежурный трубач и швейцары сразу заметили отсутствие звездочек на его погонах и смотрели с испугом. Когда генерал поздоровался с ними коротко и по-начальнически «Здорово, молодцы!», мигом сообразили, что делать. Молча осмотрев вестибюль, строгий гость направился к распахнутым, для проветривания, дверям спальни третьей сотни. И тут же младший швейцар скользнул в гимнастический зал, через него – на лестницу и наверх, в музей, где заседал ежедневный комитет. В зал заседаний войти не посмел, но постучал в стекло двери. Вышел кто-то из воспитателей – узнать, в чем дело. Узнав, побежал вниз взглянуть на генерала и через минуту возвратился в музей.

         - Ваше превосходительство! – спокойно доложил разведчик. – Его высокопревосходительство генерал Забелин – в третьей сотне.

         Директор, по своей привычке, развел руками и встал. 

         - Заседание откладывается до завтра! – приказал он и с легкостью юноши поспешил через сборный зал, церковные хоры и лазарет в свою квартиру – надеть чекмень, пояс и шашку.

         А генерал Забелин, налюбовавшись блестящей чистотой спальни малышей, уже медленно шел дальше, заглядывая в каждый класс. Сотня была пуста. Ни дежурного офицера, ни поддежурного – только один служитель подметал пол да дежурный урядник открывал для проветривания окна. И тут появился директор, в сопровождении инспектора классов и сотенного командира.

         - Где офицеры сотни? – коротко спросил Забелин, выслушав рапорт.

         - Должны быть в классах. Кроме вчерашнего дежурного по сотне, который был на комитете. 

         - На каком комитете?

         - На ежедневном, рассматривающем истекшее дежурство.

         - Ежедневный комитет? 

         - Так точно!

         - А отчего у вас нет ни единого пятнышка на стенах? Ни одной надписи карандашом ни в спальне, ни в рекреационном зале? В других корпусах, во всех, где я был, стены измазаны – места живого нет. А у вас – будто вчера покрашено.

         - Мажут и у нас, ваше высокопревосходительство. Вернее сказать, мазали. Но мы вывели это баловство, исправляя каждую порчу за счет кадета.

         Густые забелинские брови взметнулись.

         - А как вы узнавали виновных? Разве это возможно? Или выдают друг друга?

         - Никак нет! К этому не приучаем. Заставляем самих виновных сознаваться.

         - Каким способом?

         - Задерживаем без отпуска весь класс, раскладываем плату за порчу на всех.

         - И действует?

         - Так точно, ваше превосходительство. Наш корпус молодой, вредные традиции еще не сложились.

         Забелин кивнул, давая знак, что понял.

         - А как в классах? – спросил, однако, он.

         - Так же чисто.

         - А книги?

         - Каждую испорченную книгу заменяем за счет виновного.

         - А тут как узнаете? Тоже без отпуска?

         - Никак нет. Делаем опись каждой книги. Это нетрудно – кадеты ее составляют сами.

         - Хорошо. Пойдем в классы.

         И началось…

         Четыре дня Забелин был в корпусе с самого раннего утра. Утренние комитеты привели его в восторг. Он благодарил директора, пожал ему руку. Генералы посетили каждый класс, побывали на занятиях по физическому воспитанию. И всякий раз начальство спрашивало: «А какими мерами?..»

         - Ежедневными комитетами, ваше высокопревосходительство.

         - Учите персонал?

         - Так точно.

         - И, конечно, проверяете?

         - Без проверки ничего добиться нельзя.

         - Это так!..

         Последний день смотра стал очевидным и для нас, и для кадет триумфом директора.

         Сотни шли на обед и, как всегда, встретились головами на площадке второй сотни. Старшие замерли на месте, и только третья продолжила ритмически сотрясать ажурную лестницу. Я стоял спиной к инспекторской комнате, не спуская глаз с кадет. Только что успел подивиться порядку, как вдруг за моей спиной раздался громкий голос:

         - Хорошо стоит первая сотня!

         Я повернулся кругом и оказался перед генералом Забелиным и директором. Спрятавшись за угол передней у сборного зала, они наблюдали за строем, желая, видимо, узнать, как ведут себя Донские кадеты не на глазах у старшего начальства.

         - Рады стараться, ваше высокопревосходительство! – и старшие вновь замерли в отчетливой стойке.

         - Какая разница! – тихо говорил Забелин сам  с собой. – Какая разница между новыми и старыми корпусами!.. – И нашему генералу: - Держите и дальше корпус в руках, не давайте складываться вредным традициям. Радуюсь, что управляете вы, а не какой-нибудь традиционный кадетский кружок, которые есть в каждом корпусе. У вас, по-видимому, совершенно невозможны бенефисы?

         - Думаю невозможны, – спокойно ответил директор. 

         - И опять – ежедневные комитеты?

         - Так точно. От них не может укрыться ничто тайное.

         - А что это у вас даже в третьей сотне не видно рваной одежды?

         - Починяем за счет неаккуратных.

         - А я, грешен, подумал, что вы для меня стали каждый день менять белье и одежду. Что-то очень уж чисто одеты.

         - Меняем два раза в неделю и для вашего приезда, ваше высокопревосходительство, никаких изменений в правиле не делали.

         В столовой:

         - А что это за прибор на столах? Неужели серебряный? – не верит начальство и рассматривает пробы на ложках, вилках, ножах. – Откуда вы ухитрились достать такой прибор? Сколько платили?

         - Дорого, ваше высокопревосходительство. Но это ведь те же деньги.

         - Конечно!.. А долгов?

         - Долгов у корпуса нет. Есть небольшая экономия.

         - Из чего же образовалась? На чем экономите? На еде?

         - Ни в коем случае! На еде мы не экономим совсем! – чуть взволновался Станищев. – Громадную экономию дали вычеты с кадет за наносимую ими порчу. Пока на казенный счет поправляли, все было плохо. А как начали вычитать, все остается сохранным. Прежде одних книг браковалось на тысячи рублей, теперь – на несколько сотен в год.

         - То-то я не нашел ни одной парты, порезанной ножом. А в некоторых корпусах скатертей держать нельзя, столы все искромсаны…

         В шесть часов вечера корпус стоял в церкви. Я был с сотней на хорах и любовался чудной картиной. Внизу – два строго выровненных сотенных квадрата. Не видно отставленных ног, скрещенных рук. Между квадратами промежуток в полтора шага. Каждый офицер на правом фланге своего отделения.  Кадеты в парадных брюках с лампасами и в белоснежных рубахах, на которых четко вырисовываются синие погоны и парадные кушаки. На офицерских темно-синих чекменях красиво сверкают серебряные погоны, перевязи лядунок и портупеи шашек. Удивительная гармония темно-синего и белого.

         Из белого мрамора иконостас под лучами электрических лампочек и свечей тоже сияет, как серебряный. Так же, как беломраморный крест над Царскими вратами. Запрестольная икона не видна, над иконостасом парит во всю его ширину изображение Господа Бога Саваофа, грядущего на облаках. Днем, особенно солнечным, лучи света, проходя сквозь покрытое позолотой стекло, из которого на изображении исполнено Святое сияние вокруг головы Господней, принимают совершенно особый, золотистый оттенок и кажутся лучами Духа Святаго, нисходящими на верующих и благословляющих их. Вечером отраженное от позолоты сияние мягче. И правда – «Свете Тихий…»

         Забелин стоит на синем половике посредине церкви. За ним – громада директора, еще позади – служащие корпуса. Хорошо поют певчие. Истово служит отец Тихон Донецкий…

         Служба в храме произвела на начальника Главного управления сильное впечатление. После вечерни он приказал собрать в сборном зале всех воспитателей и преподавателей.

         - Господа! – обратился он к ним. – Господа, я должен сказать вам, что корпус произвел на меня еще не испытанное впечатление порядка и красоты. Он в таком блестящем состоянии, что я считаю необходимым сказать вам об этом прямо и от лица службы поблагодарить прежде всего директора, а затем и вас, его сотрудников. 

         Больше всего меня поразила чистота. Нигде я не видел ничего подобного. Затем, как гвардеец и поклонник строя, я должен сказать, что впервые увидел у кадет в строю такую прекрасную стойку. Никто из кадет ни разу самовольно не обратился ко мне. Это – высокая дисциплинированность. Приветствую вас, господа воспитатели! Воспитательская сторона выше всякой похвалы! Учебная часть тоже обратила на себя мое внимание. Ее можно определить так: кадеты программу знают.

         На комитетах я увидел слаженность воспитательской и преподавательской работы. Тоже впервые я не слыхал на заседаниях ни споров, ни раздоров, а видел лишь искреннее служение делу, желание воспитать и научить. Это видно и по тетрадям кадет. Такой чистоты и аккуратности во всех классах можно добиться только при помощи воспитателей. 

         По правде сказать, перед приездом к вам меня очень заботило, как будет принята новая программа физического воспитания и в какую сторону направится она. К моему удовлетворению, я увидел больше, чем предполагал. Вы поняли, что спорт, новая фигурная гимнастика под музыку, прогулки и состязания введены не для пустой забавы или для заполнения свободного времени кадет, столь опасного бездельем, но для внедрения в их сознание необходимости везде и во всем подчиняться правилам. Это и есть основа воспитания.

         Вы, господа, выполняете главное, что требуется, – стоите близко к кадету. Вы учите его так, как нужно учить и воспитывать. Сегодняшняя вечерняя служба в корпусном храме показала ваш корпус во всем блеске. Я просто очарован. От лица службы еще раз искренне благодарю вас! До свидания! Желаю вам дальнейшего успеха в вашей трудной и ответственной работе!..

         Замечательное дело – большой группой воспитателей и преподавателей мы шли домой и говорили о пустяках, ни словом не обменявшись о прошедшем смотре. Однако в голосах слышалось счастливое удовлетворение работой.

         С этого дня сама по себе прекратилась какая-либо критика директорских распоряжений.      

Прогулка

         Никогда еще за все время моей службы не испытывал я такого нравственного удовлетворения, как в начале 1911/12 учебного года. Мое второе отделение пятого класса оказалось довольно сильным. Из двадцати четырех человек четверо были с выдающимися способностями, более десятка с хорошими, да и остальные шли вполне успешно. Кадеты действительно знали программу. Раньше учащиеся невольно делились на математиков, словесников, историков и т.п. Математики были не особенно сильны по некоторым другим предметам, способные к словесным наукам чрезвычайно хромали по математическим, и никто не знал программу полностью. Теперь же наши кадеты, лучшие, конечно, могли без труда держать экзамены в любое учебное заведение.

         Правда, стали другими и преподаватели. Прошедшие двухлетние педагогические курсы, наши молодые педагоги не просто давали знания – они старались открывать кадетам глаза на сущность предмета, на его основу и заставляли каждого составить для себя позвоночный, так сказать, столб изучаемой науки, чтобы отчетливо уяснить весь курс. Особенно выделялись преподаватели русского языка Смирнов и Сердаковский и естественник Васильев-черный. Им стали подражать и другие учителя.

         Я перестал быть полицейским и обратился в помощника своим кадетам, особенно во всех отделах математики. Нужно сказать откровенно, что только в этом предмете я и был еще сильнее их. Во всех же остальных нечего было и думать сравняться с воспитанниками. Но это меня нисколько не конфузило. Наоборот, я радовался этому и совершенно сознательно подчеркивал их превосходство, когда оно было. Однако при этом, как обычно, твердил:

         - Не тот все знает, кто все выучил, а тот, кто может сам все найти.

         - Хорошо! – поймал меня как-то на слове Сказкин. – Тогда найдите для меня способ исправить орфографию. Грамматику усвоил, но ошибки делаю ужасные, особенно когда волнуюсь.

         Кто-то из слушавших нас кадет сказал:

         - Невозможное дело! Кому это не дается, тому не дастся вовек!

         - Ну вот, и лапы кверху! – отшутился я.

         - Тогда найдите! – зашумели все. – Вы говорите, что найти можно все!

         - И не отрекаюсь от сказанного.

         - Что же не даете совета?

         - Еще не нашел. Найду – скажу.

         Искать я стал у наших же преподавателей. Сердаковский сразу нашел, что посоветовать.

         - Дело простое, – сказал он кадетам. – Ошибки Сказкина объясняются неразвитостью зрительной памяти. Соединить мозговую память со зрительной – и все поправится. А дли этого нужно педантично, каждый день переписывать из книги одну-две страницы в тетрадь. И только.

         - Так просто? – удивились все. – Не может быть!

         - А вы попробуйте. Но только с упорством. И увидите.

         Сказкину упорства хватило. Результат получился блестящий. Если в первой четверти кадет за диктовки имел только неудовлетворительные баллы, то во второй удостоился нескольких шестерок, а к концу года уже уверенно писал почти без ошибок. Его опыт подхватили другие. Всегда находилось несколько кадет, которые просили заставлять их переписывать страницы книг.

         - Своей воли не хватает, – объясняли они, – потому прошу заставить.

         Простенькое правило, а сколько принесло оно! Мы распространили его потом и на другие предметы, в частности на языки. 

         Учение все больше увлекало кадет. Вечерние занятия проходили при полной тишине. На эту тишину даже обратили внимание. Как и на то, что мое отделение выделялось строевой выправкой и успехами в гимнастике – в том, на что я налегал. Лица моих питомцев стали одухотворенными, глаза светились. Нет, от желания похулиганить они еще не освободились, но оно появлялось все реже. И я убежден, что хулиганство вообще сошло бы на нет, если бы воспитатель наблюдал за детьми, как того требует теория педагогики, постоянно и непрерывно. Но это было невозможно, и жестокосердые законы интерната давали о себе знать. Но если в третьей сотне царило право силы, то во второй было уже легче. Во всяком случае, коллективные нападки на кого-нибудь из проштрафившихся в общественном мнении были только словесными. 

         Но чего педагог не мог достичь в корпусе, гораздо легче давалось вне официальных стен. В частности, во время полевых прогулок. Расскажу об одной – первой из многодневных.

         Тусевич заболел, и вместо него директор назначил войскового старшину Филина. Генерал же наметил нам и маршрут – степными местами, мимо соблазнов жилья. Цель: на практике показать кадетам уставное движение колонны со всеми мерами охранения на марше и на отдыхе; рассыпание в цепь, наступление, разведку; приучить к подчинению начальникам взвода, отделения, звена. Особое внимание мы должны обратить на звено. Его начальник должен заботиться о снабжении своих кадет продуктами, организовать самостоятельное приготовление пищи, стирку белья, покупку провианта, соломы или сена для подстилки в палатках. 

         Инструктируя нас, Станищев напомнил, что любое дело нужно поручать целому звену, но ни в коем случае какой-то его части. В том случае, если кадетам необходима помощь урядника, служителя или повара, нужно сразу определить им: никто не участвует в кадетских делах как действующее лицо – только как свидетель от корпуса. Директор же приказал взять с собой музыкальные инструменты – на дневках музыка отвлечет от безделья и шалостей.

         Нам, офицерам, предстояло все время быть среди кадет, и это обстоятельство нужно использовать для того, чтобы научить воспитанников тому, что умеешь делать в поле сам. И побольше беседовать – не официально, а по-семейному. Пусть они увидят желание старшего научить младших, как это делается в полковых офицерских братствах, и поймут, что они в будущем – тоже офицеры. При этом строго провести линию: дружба – дружбой, а служба – службой.

         Прогулка назначалась шестидневная. Два дня похода – день дневка. Последний переход ночной, затем дневка в лагере и к вечеру – возвращение в корпус.

         Настроение кадет было приподнятое. Еще бы! Весна, почти позади пятый класс, а тут еще целая неделя без уроков! Можно веселиться, бегать, возиться, петь во всю мощь молодых и здоровых легких!.. Филину и мне предстояло удержать силу и здоровье питомцев в рамках порядка.

         Филин повел дело строго.

         - Вы – будущие офицеры и должны теперь приучаться подавать пример подчиненным. Никакой распущенности! А чтобы не казалось тяжело – извольте играть и петь!

         Кадеты попробовали было запротестовать: солнышко припекает, пот заливает глаза, горло пересохло, дышать нечем!

         - Пустяки! – настаивает Филин. – Офицер не может на это жаловаться. Даже виду подавать, что ему тяжело, не может. А ну-ка, запевай!

         - Невозможно! – в голосах уже слышится раздражение.

         - Что? Неужели среди нас нет таких, кто может преодолеть невозможное – как Скобелев в пустыне Туркестана, как Суворов на Сен-Готарде?

         Подействовало, запели.

         В полдень остановились и под палящими лучами солнца поставили палатки. Кругом, сколько берет глаз, голая безлюдная степь.

         - Это все директор, – ворчат самые сообразительные. – Чтобы нас подальше от людей держать…

         Еду попросили не готовить – с непривычки утомились. Хотелось холодной воды. Но где ее взять? Попили чайку и разом заснули – в тени палаток было все-таки попрохладнее. 

         Снова выступили в четыре часа пополудни. Попробовали было расстегнуть воротники, но Филин эту попытку сразу же пресек:

         - В ногу!.. Через каждые полчаса – пять минут отдых. Через каждые два часа – тридцать минут…

         Много помогли Сюсюкин, кадет Тусевича, тащивший на себе огромный турецкий барабан, да мои самые трудные – Полухин с Прозоровским. Эти не унывали. Сюсюкин ударил в барабан, два других задули в корнеты – музыка почти не прерывалась, невольно заставляя идти в ногу. К концу перехода все убедились, что с ней идти легче – ритм мешает усталости, взбадривает дух.

         - Кто устал и раскис? – спросил Филин, когда пришли к месту ночлега у колодца. Он оглядел строй.

         Молчание.

         - Молодцы!.. Разойтись!..

         По правде сказать, первым молодцом был он сам. Несмотря на возраст, на тяжелую болезнь, согнувшую его когда-то молодецкий стан, Филин шагал хотя и бочком, но бодро, в ногу со всеми, не показывая ни малейшей усталости. Кадеты долго посматривали на него, и сила примера поборола их. Сами начали требовать: «Держи ногу!» и сами, без приказаний, стали запевать.

         … Весело трещал огонек. Вкусно пахло полевой кашей, заправленной салом. Дурманил аромат степных трав. Негромко лилась печальная казачья песня. А кругом океан темноты да над головой – мириады звезд. Мы блаженствовали и долго пили чай. Назначенное охранение одно несло службу. Заснули снова разом – в сладости прохлады, пришедшей на смену дневному пеклу.

         Филин поднял нас в пять часов утра.

         - Живо! В шесть выступаем! Умываться, греть чай, складывать палатки! – командовал он. – Начальники звеньев, поторапливайте своих!

         Трудно будить молодежь, особенно после такого перехода, как вчерашний. Я ожидал, что кадеты начнут ворчать и жаловаться на усталость. Ничуть не бывало! Ровно в шесть построились, грянула музыка, и мы двинулись дальше. 

         До десяти часов успели проделать учение: наступали цепью, меняли направление, собирались в колонну, пешими по-кавалерийски рассыпались лавой. К одиннадцати солнышко снова взяло нас в оборот. Но это – полбеды: многие натерли ноги, двое до крови. Обоих пришлось посадить на телегу. Появились отстающие. Они плелись, то и дело присаживаясь, чтобы поправить обувь.

         Часам к двенадцати дошли до большого степного колодца. Ни души кругом. Сиротливо стоят длинные корыта для скота. До воды в колодце глубоко, а на огромном деревянном колесе никакой веревки. Прохладной водицей утолить жажду не удалось.

         Вдали виднелись большие овины. Даже Филин обрадовался найти там убежище от нестерпимого солнца и согласился на привал. Но обманчива степная даль. К овинам мы пришли только часа через полтора, окончательно выбившись из сил. Подвода уже не вмещала всех хромоногих – некоторые притащились, держась за телегу. Овины оказались запертыми. Но тень мы все-таки нашли. На приготовление пищи сил уже не хватало. Филин это понял и настаивать не стал. Многие даже не съели заготовленный хлеб с салом – мгновенно уснули.

         В четыре час – построение. Посмотрели мы друг на друга и рассмеялись. Это что-то ужасное! Лица багровые, все грязные, в степной пыли, ходим с трудом…

         - А ну-ка, снять сапоги! – скомандовал наш предводитель. Фельдшер раздал вазелин. Каждый надел и вторую пару носков – чтобы сапоги не болтались на ноге. – А ну!.. Не журиться!.. По-военному!.. По-настоящему!.. – весело говорил Филин. – Шагом… марш!

          К Грушевке пришли часам к семи вечера. У самого переезда через железную дорогу группа деревьев прикрывала тенью небольшую зеленую лужайку. Лучшего бивака не выбрать. Здесь все, что нужно. Даже ручеек! Но только мы остановились, из дома за ручейком и огородом выскочили поселяне, видно, иногородние муж и жена, и сразу подняли скандал: они не желают, чтобы казаки занимали лужайку – траву вытопчут, огород порушат, пожар сделают! Как обезумели.

         Филин приказал привести поселянина к себе.

         - Чего орешь! Выбирай: или пошлю за станичным атаманом или заставлю замолчать силой. Видишь, воинская часть. Отсюда мы не уйдем. За солому и за молоко заплачу. Есть молоко?

         - Есть, два ведра, только что подоили, – ответила селянка, враз прекратившая голосить, когда услышала, что им заплатят. Мужик тоже только покряхтывал.

         - Почем?

         - Да ведь как на базаре…

         - Давайте его сюда!

         Молоко отличное, душистое! Сварили чай, достали хлеб, сало и великолепно закусили. Хозяин выдал охапки соломы. Палатки ставили уже в темноте, при свете фонарей, и крестьянин, стоя чуть поодаль, все время просил быть поосторожнее с огнем, чтобы от папирос в палатках не загорелось. Никак не хотел верить, что кадетам курить не разрешено.

         - Как не разрешено? – жалобно твердил он одно и то же. – Не разрешено, а курят. За угол моего дому бегают и курят, сам видел.

         - Хорошо, хорошо! Успокаивал его Филин. – Больше не будут.

         Через полчаса кадеты спали. В карауле – два звена на каждые два часа. Часовым сменяться через тридцать минут. Уставом это разрешается – при больших морозах, чрезвычайной жаре или усталости. Кадетам все объяснено, дан совет – не заснуть на постах и не осрамиться. Но какой же часовой без оружия? Правильно! Трое получили от нас, офицеров и урядника, шашки, один вооружился моим охотничьим ружьем, надев на себя и патронташ.

         Первые два часа, мое дежурство, прошли. Службу несли исправно. Вторая моя смена была тяжелее. Один кадет заснул на часах и упал, встревожив даже караул. В три, как только меня снова сменил войсковой старшина, я отрубился.

         Но вот проснулся. Ничего не могу понять – где я? Над головой побледневшее небо. Звезды потухли. Тянет предутренний ветерок…  А, прогулка! Приподнимаюсь и осматриваюсь. Посветлело настолько, что виден силуэт обоза. Но не видно часовых! Вскакиваю. О, позор! Караул спит. Все четверо, свернувшись калачиком и зажав свое оружие, сопят. Бужу караульного начальника…

        Оказывается, заснули сразу же после первой трехчасовой смены. Сначала Филин, затем, караульный начальник, наконец – часовые, уставшие ждать сменщиков. Конфуз полный! Жаль будить Филина – он устал больше всех. Но служба… 

         Он долго не может понять, в чем дело. Наконец очнулся, осмотрелся, и широкая улыбка озарила его лицо.

         - А ничего не случилось? – спросил он.

         - Кажется ничего. Да и заснули-то под самое утро.

         - Тогда слава Богу! А такой грех случался даже в армии Наполеона. Помните, как император сам стоял ночью на посту, пожалев будить утомленного гренадера? – Помолчав, он, однако, добавил: - А в своих отчетах мы об этом все-таки умолчим…

         Светает быстро. Запели птицы. Ух, сколько их! Кричит петух. Проснулся и наш обоз. Стукнуло ведро. Лошадь услыхала знакомый звук и заржала вполголоса, предвкушая удовольствие попить холодной водицы… Только кадеты остаются верными правилу молодости – под утро спать особенно крепким сном. Труба не разбудила их, и пришлось расталкивать, поднимая от сна будущих воинов.

         А Филин уже поторапливает:

         - Не терять времени! Скорее мыться в ручье и стирать белье! В одиннадцать – встреча наших спортсменов – едут на царский смотр. Нужно представиться чистыми.

         Удивительный он человек! Каждая его фраза – не только приказание, но и разъяснение, зачем так нужно. На приказание стирать кадеты было нахмурились, но вторая половина приказания заставила забыть о неприятности распоряжения. Плеск воды, опять веселые возгласы. Все усердно хлопают руками по мокрой одежде, как прачки бью по белью вальками.

         Горожане разостлали постирушку на траве. Станичники умчались к палаткам, принесли веревки, и все развешано между деревьями. Городские последовали примеру более приспособленных к жизни однокашников.

         - Мыться! – весело кричит Филин. – Не бойтесь воды! Мойтесь с головы до ног!..

         Время подходит к одиннадцати. Отделения вышли на пригорок у железной дороги и с оркестрантами на правом фланге выстроились фронтом к дороге. Как только показался поезд, грянул марш. Не только кадеты, но и остальные пассажиры высунулись из окон. Спортсмены приветствовали нас громовым «ура». Публика тоже что-то кричала, смеялась, махала шляпами и платками. Мы бурно приветствовали Гаврилу Полякова, лучшего прыгуна через «лошадь»:

         - Гаврило, не осрамись! Тырло, не подгадь! – вопили кадеты, стараясь перекричать шум поезда и музыку. 

         … Борщ оказался отличным. Пока ели ложками, все было хорошо. Но вот дело дошло до мяса.

         - Как же его есть? – спросил, глядя на нас, Дубенцев. – Руками, что ли?

         - Студенты руками не едят! – ответил ему кто-то.

         - А как же? – повторил за Дубенцевым его друг красавец Федя Рыковский.

         - Да вот же как! – воскликнул весельчак Сюсюкин, выхватывая из своего котелка мясную кость. – Тут вам не корпус! Долой цивилизацию! Слава Богу, хоть на свободе, по-человечески поживем!

         Сюсюкин впился в мясо, нарочно пачкая жиром щеки и щелкая зубами – изображал дикаря. Кадеты расхохотались и тоже повыхватывали из котелков свои куски.

         - А долго ли вы выдержите жизнь вдали от цивилизации? – спросил Филин, засмеявшись.

         - Шесть суток, господин войсковой старшина! – не задумываясь, ответил весельчак.

         Молодец все-таки этот Сюсюкин! На все руки мастер, музыкант, танцор, строевик, учится недурно, за словом в карман не лезет, умеет себя держать. Лихой кадет выходит из него. Да и офицер будет хорош.

         - А все лето с отцом вот так проживу, – вступил в веселый разговор Абраменков. – Все время в гирлах Дона, на охране рыбных ловель. Красотища! Только рыбалка да охота.

         - И я, и я, – подхватили станичники. – Нет лучше жизни, чем под небом, на берегу Дона!

         - На воле лучше! Спи сколько хочешь – по часа жить да дрожать ежеминутно не надо.

         - Почему дрожать? – удивился Филин. – Я сам был в корпусе семь лет и никогда не дрожал.

         - А как же! – ответил за всех Кузя Хохлачев, подняв на Филина свои огромные черные глаза, всегда грустные, обиженные. – В корпусе все греют – не так встал, не так сел, не так сказал… На штраф, под арест, на супе, без отпуска, за поведение балл долой, выгонка! Придираются к каждому шагу… В станице этого нет. Там ни танцевать не нужно, ни фасон разводить.

         - Деревня!

         - Пусть деревня! – обиделся Кузя. – Зато я один таких, как ты, городских, сотню расшибу.

         - И что докажешь этим? – насмешливо спросил Сюсюкин.

         - Что?!. – Хохлачев не нашел ответа, и глаза его сделались еще грустнее.

         - Это он недавно прочел о том, как мужик двух генералов прокормил, – продолжил Сюсюкин, вполне удовлетворенный растерянностью товарища.

         - А ты так не шути! – взвился вдруг Самохин. – Вот ты хочешь высмеять Хохлачева, деревней его выставить, а ведь это оскорбительно. Зачем же делить нас на белую и черную кость?..

         - Господа, господа! – укоризненно сказал Филин. – Ведь вы – будущие офицеры и сидите сейчас среди офицеров. Нужно думать, что говорите. Ну где вы слышали, чтобы ваши отцы рассуждали подобным образом?

         - Конечно, слышали! – начался галдеж. – Разве нет розни между богатыми и бедными, между Гвардией и Армией?

         - Не одни мы завидуем богачам да аристократам!

         Вот она и началась, настоящая-то беседа! Вот она, опасность близости! Кадеты уже атакуют. Как-то справится Филин?

         А он вдруг задумался. Кадеты, вероятно, поняли, что в душе офицер соглашается с ними, и напор усилился.

         - Даже у нас видно разделение на важных господ тех, кто попроще. Вон в четвертом классе войсковой старшина Греков не стесняется при всем классе кричать на станичников – и дурак, и болван, и осел, и идиот. А у кого отец поважнее – на того никогда не орет. Это как назвать? Тоже приучение к офицерскому обращению?

         - Довольно, господа! – сказал Филин. – Я нарочно дал вам высказаться, чтобы убедиться, что вы сильно повзрослели. И убедился. Но детскости в мыслях еще предостаточно. Посудите сами. Известно, что войсковой старшина Греков больше всего на свете любит свое казачество и гордится им. По одному этому он никак не может разделять казаков на важных и неважных. Вы отлично знаете, что таким немного грубым, патриархальным образом воспитатель обращается только к тем кадетам, которые приходятся ему родственниками или свояками. Он говорит «ты» и их отцам. Станичники приходят к нему как к своему. Не смотря на то, что Греков принадлежит к старинному и знаменитому казачьему роду. Вы знаете, что у него есть фамильная шашка, дарованая его предку Императрицей Елисаветой?

         - Знаем! Видели!

         - Так вот, вы, казаки, ставите своему же казаку в упрек старинную казачью повадку обращения…

         Кадеты заговорили все разом. Они согласны с доводами – действительно, Грекова нельзя брать как пример. Но все же разделение на белую и черную кость есть. И даже в офицерской среде. Справедливо ли, что богатенький и родовитый отпрыск может выйти в Гвардию, а бедняку путь в нее закрыт, будь он хоть семи пядей во лбу?     

         - Опять неправда! – Филин был искренен. – Как вы можете верить таким глупостям! Не хуже меня знаете, что разборка вакансий и у нас, и в училищах ведется, прежде всего, по старшинству баллов. Значит, попасть в Гвардию могут лучшие, а не богатенькие, как вы изволите выражаться. В гвардии больше всего требуют службу, воспитывают и учат на каждом шагу. Иначе и нельзя. Гвардия на виду не только у своих, но и у иностранцев. И знайте: кто в характере не обладает силой, не умеет держать себя в руках, никогда не сумеет удержаться в Гвардии. Вы должны много работать на собой – дух и воля  у вас еще чрезвычайно слабы, ясного понимания своих прав и обязанностей нет, зато стремления иметь побольше свободы и облегчить обязанности – хоть отбавляй. Ведь учили же вас, как нужно обуваться. И вы обязаны были научиться! И вот, самые крепкие, самые сильные физически натерли ноги так, что оказались негодными к службе. Можно такое оправдывать? Или другое. Были бы вы удовлетворены нравственно, если бы я позволил вам расстегнуть на марше рубахи, идти оравой, а не строем? Теперь-то у вас такое удовлетворение есть, как и чувство гордости за исполненный долг. А тогда что вы испытывали бы?.. Думаю, мораль вам читать излишне. Завтра будет испытание еще серьезнее. Приготовьтесь выдержать его с честью…

         Кадеты провели вечер отлично. Они держали себя как настоящие офицеры. Распущенности, насмешечек, желания задаться, показать себя не было и в помине. Филин, поджав ноги по-турецки, сидел в кругу воспитанников и, прихлебывая из жестяной кружки чай, серьезно беседовал с ними. Только изредка он поглаживал свою испанскую бородку, чтобы скрыть довольную улыбку, озарявшую его благородное лицо. Играл оркестр. Пел хор. Кадеты знали множество своих, казачьих песен – про Стеньку Разина, Кудеяра, Емельку Пугачева. А вот те, которым учили в корпусе, почему-то не поют…

         На следующий день, в такой же, как накануне, палящий зной, Филин устроил настоящее учение и измучил нас совершенно. Но никто не отстал. И даже словом не обмолвился, что тяжело. Больше того, после ужина он вдруг приказал немедленно готовиться к ночному переходу.

         Часов в девять вечера мы вошли в юнкерский лагерь и переполошили его громом музыки. Юнкера шумно приветствовали младших товарищей. Генерал Попов пригласил кадет закусить.

         - Не осрамитесь, представьтесь как следует! – негромко цукнул их Филин.

         Нас угостили чаем с бутербродами. Кадеты вели себя прекрасно. По просьбе юнкеров взялись за инструменты. Собрался весь лагерь с офицерами во главе. Наши и юнкера состязались в умении отплясывать «Казачка». Куда и усталость делась!

         Генерал Попов приглашал переночевать. Но Фили не мог нарушить задания, и в полночь мы выступили в свой лагерь. Шли лихо – вечер в училище сильно поднял их дух.

         - В ногу! Не сдавать! – требовали они уже сами.

         Часам к трем ночи пришли в корпусной лагерь. Через несколько минут кадеты спали как убитые. Весь следующий день они наслаждались прелестями дневки в роскошной тенистой роще и, прежде всего, купались в нашем пруду. 

         Филин приказал готовить обед по звеньям. Оно было принято безропотно и дажевесело. В четыре часа выступили домой. Путь до корпуса, верст двенадцать, прошли бодро. В город вступили под музыку…        

«Кавалерия»

         С каникул мое второе отделение теперь уже шестого класса приехало сильно изменившимся внешне. Кадеты из детей превратились в юношей. Исчезло детское выражение глаз. Голос окреп до грубоватой мужественности. Верхнюю губу, а у некоторых – и щеки с подбородком, покрывал пушок. Но в нравственном смысле каникулярный отдых на пользу не пошел. Питомцы мои явно заразились тем настроением, которое господствовало в обществе – все критиковать, ко всему относиться насмешливо и даже презрительно. Особенно отчетливо это настроение проявлялось в том, что все свои неудачи в учении они относили к неумению педагогов преподавать науки. А тут еще сознание своей значительности от перехода в строевую сотню: держатся весьма уверенно, но – увы! – по-прежнему несерьезно.

         С первых же уроков открылись пререкания с преподавателями и недовольство ими: мол, объяснения, особенно по математике, недостаточно ясное и полное. Это не позволяет давать удовлетворительные ответы при опросах и в письменных работах. 

         Сразу же повздорили с седьмым классом. Директор обратил на это внимание и приказал разобраться, в чем дело. Оказывается шестой класс недоволен корнетскими претензиями седьмого. Признавая кавалерийские традиции, шестиклассники совершенно не признавали цук – казаки остаются верными последователями традиции служить по уставу.

         В то же время появилось дружеское отношение к пятому классу. Там тон всему задавал кадет Фомин, неожиданно для всех превратившийся из образцового ученика в типичного, даже излишне смелого хулиганишку. Вторым коноводом был Валерьян Болдырев. Этот внешне держал себя благопристойно, но собирал вокруг себя любителей азартной, на деньги игры в карты.         

         Впрочем, я уже знал, что в шестом классе воспитателя встречает наиболее трудный период его деятельности. Естественно, я начинал раскаиваться, что заключил негласный договор с пятиклассниками, хотя он помог мне удержать свое отделение в руках. Теперь приходилось сознавать, что от этого договора пострадала внутренняя сторона воспитания.

         Мое отделение взяло легкомысленное направление «кавалерийского». Его необходимо было заменить на серьезное. Чтобы сделать это, нужно преодолеть не только сопротивление моих «кавалеристов», но и нейтрализовать влияние их кумира Шумкова, поступившего вместе с Даниловым в Елисаветградское кавалерийское училище. Мне было известно, что эти фанатики кавалерийских традиций обещали давать своим поклонникам в корпусе полное осведомление о жизни и службе в училище, и прежде всего – о своих похождениях.

         «Доброе утро, кавалерия!», «Спокойной ночи, кавалерия!» – такими приветствиями и пожеланиями начинался и оканчивался каждый день. Директор узнал и возмутился:

         - Как! Опять какие-то традиции!

         Воспитатели-кавалеристы попытались встать на защиту шестиклассников, но Станищев стоял на своем:

         - Никаких традиций! Позволишь одному, появится сотня последователей. Категорически запретить!

         Но как запретить? Новая программа настоятельно требует больше применять слово, нежели наказание. Настойчиво предлагалось вообще отказаться от ареста воспитанников. Чем теперь сдерживать легкомысленную молодежь?

         - Тогда бейте их же оружием! – разгорячился директор.

         - Каким, ваше превосходительство?

         - Да традициями же! Кавалерист? Так точно! Проштрафился – пожалуй на кавалерийскую же расправу, под шашку. Да смотрите, чтобы темлячок не качался!

         Но ведь это штраф! А он совершенно не применяется в старших, начиная с пятого, классах! Кадеты могут сказать, что мы нарушаем требования Инструкции. Как бы чего не вышло…

         Генерал был уже готов вспылить, но грозу отвел командир первой сотни полковник Леонтьев:

         - Ваше превосходительство! Позвольте я! Я их знаю, которых! Сам кавалерист. У меня живо! Тех, который, под шашку! Не пикнут!

         …Мы ждали, как же Леонтьев начнет применять наказание. И он начал. Не умея ни красно говорить, ни философствовать, полковник был большой знаток человеческой души, и он подловил кадет. В первый же раз, как вечером раздалось традиционное «Спокойной ночи, кавалерия!», сотенный выскочил из дежурной комнаты.

         - Опять беспорядок? – возмутился он. – Опять крик? Кто кричал? Отзовись! Кто кавалерия? Выходи, которые! Выходи открыто! Вздую по-кавалерийски!..

         Кадеты даже растерялись и таращили на любимого «деревню» глаза.

         - Которые испугались! Выходи!

         - Я! – выступил вдруг «гусар» Дмитриев. За ним вышли другие.

         - Кавалерия?

         - Так точно! – весело и дружно ответили «традиционеры».

         - Тогда по-нашему! По-кавалерийски! Живо одеваться и под шашку! Полчаса! Умели кричать – умейте ответ держать!

         К великому изумлению воспитателей, «кавалерия» возражений даже и не искала. Кадеты быстро оделись и торжественно стали под шашку. А через полчаса все убедились в великом воспитательном значении выражения «Чтоб темлячок не качался!». По команде «Шашки в ножны!» ни один из проштрафившихся не смог поднять затекшей руки. У двоих шашки даже вывалились из рук и тяжело брякнули о паркет.

         - Этак по-кавалерийски? Деревня! Завтра еще полчаса! – прикрикнул Леонтьев.

         Кадеты были ошеломлены. И теперь, когда самые «лихие кавалеристы» отстояли под шашкой, другим и не могло прийти в голову протестовать. Так новое взыскание получило право закона, принятого по традиции, и стал применяться. Огромную воспитательную роль сыграло и то обстоятельство, что Леонтьев отказал в такой чести пятому классу.

         - Что! Пятый под шашку! Никогда! Нестроевые которые! Под арест, без отпуска!

         И замечательное дело: число проступков значительно сократилось. Никому не было охоты выстоять полчаса, после которых рука деревенела и жестоко ныло все тело.

         Я считал новое взыскание одной из целесообразных и полезных традиций кавалерийского цука. Поэтому, решив поддерживать кавалерийское направление кадет, с помощью этого наказания переводил их традиционерство в сторону пользы. А с критиканством по отношению к преподавателям начал бороться по системе моего учителя математики в Казанском реальном училище – не разводить отвлеченность, а бить только фактами.    

         Еще со времен реального училища я вынес твердое убеждение в бесполезности и даже вредности строгих наказаний. Ученикам гражданских заведений никто не навязывал никаких поучений – их только карали самым суровым образом. Не дай Бог заспорить с преподавателем – спорщик немедленно брался на учет и быстро выкидывался за дверь. Такое отношение просто озлобляло. Во время революции именно эта злоба и выплеснулась из гимназий и реальных училищ на улицу.

         Вступая в корпус, я ожидал увидеть в нем порядки еще более суровые и крайне удивился, как мне показалось, внешней распущенности кадет. Не верил своим глазам, видя, как держит себя кадет даже перед офицерами. Но насколько сильным было поначалу это удивление, настолько же быстро я оценил благотворность бережного отношения воспитателей к кадетам. Особенно после того, как Буданов получил от маленького Грекова две фиги. Запрещение свободно разговаривать со старшими и даже спорить с ними закупоривает развитие характера или обрекает его в будущем на взрыв. 

         Эти выводы помогали мне хладнокровно относиться ко всем неприятностям в жизни педагога. Да и сам процесс воспитания переставал быть для меня непонятным делом. Прежде всего, нужен был факт, который помог бы разбить легкомысленное отношение к учению. Примеры из жизни великих не достигали цели. Кадеты-казаки отвечали мне, что они даже не дерзают сравниваться с учеными и потому быть таковыми не собираются.

         - Мы идем в кавалерию, а там ничего этого не нужно. Все равно быстро забудем все, что учили.

         - Да что вы твердите одно и тоже – «в кавалерию»? – рассердился я однажды. – Как будто кавалеристы должны быть неучами. Этим вы прямо черните самих же кавалеристов!

         - Зачем неучами? – хладнокровно отвечали мне. – Будем такими же офицерами, как и все. Абы аттестат получить – а там долой книги и живи. Свобода, лафа!

         - Далась вам эта свобода! – не зная уже, что и сказать, горячился я. – Пока до нее доберетесь через пень да колоду, еще до аттестата выгонят из шестого класса. Ковалев, Раздоров, Крылов вам не пример?

         - И это не страшно! Раздоров поступил учителем в станичную начальную школу, получает пятнадцать рублей в месяц и очень доволен. Сам себе господин!

         - А другие?

         - Те в училище готовятся. Выдержат экзамен и тоже офицерами будут!

         - А пока выдержат?

         - Все равно живут хорошо! Свобода!

         - Почему же сам Крылов жаловался, что ему трудно, жалеет о корпусе? Отец сердится, расходов много. Был самым веселым малым в корпусе, а теперь всегда грустный.

         - Да это оттого, что у него никогда денег нет. Родители бедные, живут на жалование и, конечно, давать денег сыну не могут.

         - Так какая же свобода без денег? – ухватился я. – Сами же себе и противоречите. Я знаю, как живется без них в училище. Пойдешь в отпуск – и только удовольствия, что тротуары шлифовать. Еще тогда понял, что нужно учиться, да поскорее – чтобы получать царское жалование, не зависеть ни от кого и не надоедать родителям. Позор – на родительские шеи садиться! А лентяи, сидящие в каждом классе по два-три года! Посчитайте, сколько окладов жалования потеряно ими. Заработайте-ка на своей свободе восемьдесят рублей в месяц! Ну-ка!.. Независимость и свободу дают только деньги. Царское жалование! Те деньги, от которых вы сами же и отказываетесь. Да ну вас, не стоит с вами и разговаривать!

         Класс притих. Смотрят.

         - Что смотрите? Неправду, что ли, сказал?

         - А ведь и в самом деле правда! – вскинулся Миша Полухин. – Я за два года жалование потерял! А те, кто выскочил – и того больше! Когда теперь Ковалев и Крылов в училище поступят? Два раза уже экзамен держали, а не прошли!

         - Отец и совсем приуныл, – вставил брат Ковалева, кстати, совсем, ни в чем не похожий на старшего. По двадцати пяти рублей в месяц репетиторам платил из своей пенсии. Теперь дома никогда денег нет.

         - Нет, правда! Два годовых царских жалования потерял! И как раньше об этом не подумал! Теперь был бы уже в училище. Еще два года, и вольный. А так еще четыре звонить нужно…

         О царском жаловании говорила вся сотня. Практичные казачата вроде бы начинали опоминаться. Менялось отношение к урокам. Отпетые лентяи уже не держали себя так гордо, как прежде. Из борцов за свободу, за независимость от учителей-притеснителей они обратились в наказывающих самих себя. Фраза «Преподаватель придирается» теряла всякий смысл.

         Польза переписывания текстов из книг тоже приобретала в глазах кадет все больше ценности. Воспользовавшись этим, я посоветовал, как некогда учил нас в реальном училище, вызубрить теоремы в порядке отделов и обратить внимание на связь в доказательствах. Даже Полухин стал получать вполне удовлетворительные баллы. Я попросил Жокпаса повысить оценки отделению. Тот долго не соглашался, но потом все же попробовал и пришел к выводу, что заниматься стали охотнее.

         Веселые кавалерийские традиции были, кажется, дискредитированы. Не в полной мере, но все же… Кадеты уже соглашались, что думать о кавалерийских вольностях еще рано. Да и вредно. Медленно, но верно в сознание молодежи входило понятие о долге службы.

         Педагогические комитеты начали отмечать мое отделение как значительно исправившееся. По успехам оно поднялось по старшинству на пятое место из пятнадцати. Преподаватели признавали, что им стало легко работать. И только директор не верил отделению – никак не мог позабыть характеристик прежних лет. «Каков в колыбели – таков и в могиле», – любил повторять он. Видимо, был не прав.  

Два мира

         Лично для меня они представлялись очень просто – мир инспекторской и учительской комнат и мир наш, комнат дежурных. Грубо, приблизительно сказать, в первых сосредотачивалось управление духовностью, во вторых – житейскими делами.

         В корпусе я не чувствовал себя равноправным членом педагогического мира. Он явно отодвигал меня на второй план, заставляя меня нести лишь исполнительские обязанности, ставя меня в положение полицейского или унтера. Люди, населяющие эти два мира разделялись резко: в учительской заседали почти исключительно значконосцы, в дежурных комнатах толпились чины, не имевшие никакой вывески на правой стороне сюртука.

         На педагогических комитетах представители духовного мира чувствовали себя в своей сфере. Им разрешалось высказывать свое мнение обо всем. Представители второго мира были людьми второстепенными, им надлежало прислушиваться к голосам значконосцев и выступать лишь тогда, когда высший мир желал уточнения фактов из мира низшего. Дежурные комнаты не имели права высказывать мнение. Коротко наша деятельность определялась четырьмя пунктами: молчи, слушай, поучайся, исполняй.

         Мы не протестовали, благоразумно признавая силу на стороне науки. Когда же значконосцы спускались в дежурную комнату или встречались с нами в обстановке не учебной, они, в свою очередь, признавали собственную неопытность в житейских делах. Эти взаимные уступки, без которых совместное существование невозможно, Как правило, гасили противоречия. Но стоило кому-нибудь затронуть сущность некоей проблемы, положение тотчас обострялось.

         Как-то преподаватель географии сделал запись, указывающую на весьма беспокойное поведение пятого класса, мешавшее вести урок. Доклад Василия Алексеевича Грекова показался комитету странным. Он как будто хотел защитить кадет от несправедливых нападок. Создавалось впечатление, что воспитатель не разобрал дело и, выслушав оправдания воспитанников, принял их сторону. 

         Директор, конечно, рассердился. Он напал на Грекова, обвинил его в непосещении класса во время уроков и даже в преступном потворничестве таки хулиганам, как Фомин, и таким бездельникам, как Болдырев.

         - Класс в руках не воспитателя, – гремел Станищев, – а шайки лодырей! 

         Комитет притих. Все украдкой посматривали на Грекова. А тот уже разъярился. Черные глазки сверкали молниями. Все знали характер офицера и видели, что сейчас произойдет нечто особенное. Так и случилось. Директор закончил свой разнос жестким требованием помочь новому преподавателю, заменившему уехавшего Буданова, и, присутствуя на всех уроках географии, заставить кадет подчиниться всем требованиям педагога.

         - Невозможно! – выпалил Греков.

         - Почему? – только и спросил генерал, не зная, что и сказать в ответ на такую выходку подчиненного.

         - Преподаватель не знает географии!

         - Что! – директор схватился за подлокотники и заметно приподнялся. Послышался шум. Все сразу повернулись к Грекову.

         - Не знает! – снова выкрикнул тот.

         Инспектор схватился за свой голый череп, протестуя таким образом против оскорбления всей инспекторской части. Воспитатели не имеют никакого права критиковать познания преподавателей, подтвержденные дипломами высших учебных заведений! А некомпетентные мнения…

         - Как некомпетентные? – не унимался Василий Алексеевич. – Я тоже учил географию! Веду третий выпуск! Репетирую кадет! И я не компетентен?

         - Василий Алексеевич, – оборвал Грекова директор, – инспектор классов прав! Воспитатели не имеют права выступать с критикой знаний педагогов или их манеры преподавания. Они могут указать только на факт, если таковой имеется.

         - Факт налицо! – не успокаивался наш товарищ. – Преподаватель не знает, что называется истоком реки, а что устьем.

         Директор и инспектор уставились друг на друга.

         - Не может быть! – замахала руками инспекторская часть.

         - Проверьте сами! Сегодня у меня предпоследний урок – география и как раз опять повторение водных систем России. Я не хотел говорить об этой ошибке преподавателя – было желание сгладить все. Но пятый класс уже не дети. Они отлично знают, что устье реки не называют ее истоком, как это делает Быков. Я сказал ему это, а он мне грубо ответил, что не мое дело учить его. Накрутил прошлый раз единиц, а я виноват? Я некомпетентный?..

         Нечего и говорить, что на уроке присутствовало все начальство. Факт подтвердился. В присутствии директора преподаватель потребовал называть устье истоком – как место, в которое истекает река. Никакого разбора больше не было. Быков из корпуса исчез. Его уроки взял инспектор классов.

         Но учительская комната была возмущена. Она не могла простить дежурной такого скандала и ждала только случая отомстить.

         Случай не заставил себя ждать. Кадет седьмого класса Ясыркин сделал оригинальное в своем роде переложение «Евгения Онегина», поместив в сочинение множество типичных станичных выражений.

         - О-хо-хо! – покатывались со смеху значконосцы. – Убил! Неподражаемо!

         - Евгений Онегин в станице и он же в столице!

         Воспитатели искренне разделяли веселость преподавателей, не подозревая, что идут в ловушку. Как только сочинение Ясыркина сделалось известным всем, педагоги перешли на критику самого автора. Как мог сохранить свои станичные привычки юноша, девять лет пребывающий в корпусе! Как же его воспитывали!

         На мое несчастье, я присутствовал в учительской комнате, когда преподаватели на примере Ясыркина сделали вывод, что в корпусе вообще отсутствует воспитание. Это возмутило меня, и я сказал, что в деле Ясыркина главная вина падает не на воспитателей, а на преподавателей. Учительская заволновалась, как муравейник, в который сунули  палку, а самые свирепые и беспощадные лидеры высшего мира мигом приняли мой вызов. Послышались сердитые вопросы, по какому праву я позволяю себе подобные замечания.

         - Во-первых, по закону, – отвечал я. – Ведь ваша вина вдвое больше: и как преподавателей, и как воспитателей.

         - Мы не воспитатели здесь!

         - Почему? В гимназиях вы учите и воспитываете одновременно, а в корпусе слагаете с себя воспитательскую ношу? Да и по Инструкции нашей вы все являетесь воспитателями.

         - Ишь, какой тонкий и склизкий! – съехидничал Лимарев. – Его голыми руками не ухватишь, с песочком нужно!

         - Позвольте, Иван Николаевич! – накинулись на него Абрамцев и Смирнов. – Вы все шутите, а тут серьезное обвинение всей нашей корпорации, и уже не первое. Это надо прекратить!

         Я опять подбросил в костер хворосту:

         - И снова я не согласен с такой постановкой вопроса. Как я могу обвинять корпорацию, если принадлежу к ней сам? Или, может быть, вы считаете меня вне ее? Может быть, я для вас только сослуживец?

         - Вы не имеете высшего образования! – заносчиво сказал Сердаковский. – Вы даже не прошли через воспитательские курсы и, значит, больше сослуживец, как вы изволили сами же очень резонно заметить.

         - Выходит, не имею права суждения?

         - Конечно! – вступил Гуковский. Согласитесь сами: как вы можете высказывать ваше суждение хотя бы по высшей математике, которую не знаете?

         - Я и не собираюсь высказываться о том, чего не знаю. Но иметь собственный взгляд на воспитание в среднем учебном заведении – это мое право и моя обязанность.

         - Однако преподавать-то вам не дано! – резким тоном отрезал Смирнов.

         - И дано вашим же коллегам, не имеющим диплома?

         - Да! Если они не получили диплома, то у них есть официальное свидетельство о праве преподавания, а с ним – и официальное право голоса.

         - В таком случае предоставьте его и мне. Инженерное училище, которое я окончил,  разрешает мне не только строить, но и преподавать строительное искусство в пределах военно-полевого инженерного дела. Во время войны, если вы попадете ко мне в роту, я стану вашим начальником и буду учить вас.

         - Это было бы очень печально, – с усмешечкой развел руками Смирнов. – Но только с одной стороны. С другой, все уравновесится выгодой для нас.

         - И что за выгода?

         - Ответственность за проигранную войну падет не на меня, а на вас.

         - Совершенно верно! Я к этому и веду. Ответственность за образование, в том числе и за воспитание, падает тоже только на вас как на наиболее подготовленных руководителей этого дела.

         - Да что вы, собственно, хотите сказать?

         - С этого вопроса и нужно было начинать, – спокойно ответил я. –Что школа за девять лет не дала Ясыркину воспитания – вывод ваш. Но как она могла ему это дать, если в воспитании не участвуют науки? Их изучение – это или дикая строгость, отбивающая желание учиться, или полное равнодушие к судьбе учащегося. Поэтому знания укладываются в головы детей как попало и дают отрицательный воспитательный эффект. Я в корпусе постоянно слышу от кадет одно и то же: зачем старание, если выше семерки все равно не подняться. Сочинение Ясыркина и есть результат потери надежды на успех. Вместо того, чтобы бодро идти по дороге знаний, наши воспитанники еле плетутся по ней. Они находя радость  в другом – в насмешливом и злобном отношении к тому храму науки, в котором они не дети, а пасынки. Сознание отверженности от образованного общества заставляет их возвращаться в свой прежний круг и развязностью, невоспитанностью нарочно подчеркивать свою принадлежность к нему и недоброжелательность к отвергнувшим.

         - Так, по-вашему, сочинение в таком стиле написано умышленно?

         - Возможно. Чужая душа – потемки.

         - Но тогда это – преступление!

         - Ну, почему же! А манера студентов выражать свое недовольство не та же ли? Разве своей неряшливой одеждой, распущенными патлами, грубыми манерами они не умышленно подчеркивают свою отчужденность? Подойдите к ним, возьмите в свое общество, и картина сразу изменится. 

         Температура вновь подскочила.

         - Да почему вы так уверенно говорите о студентах?!

         - Потому что знаю их жизнь от них самих. И не раз слышал, что между профессурой и студентами нет добрых отношений. Учащие не знают той любви к учащимся, которая рождает искреннее желание научить и поднять юношу до своего уровня. Строгость без такой любви только озлобляет…

         Раздался сигнал. Грустный уходил я в дежурную комнату. Со мной шел Арендт, наблюдавший дискуссию.

         - Так говоришь «любовь»? – спросил он, когда мы остались одни.

         Я промолчал. 

         - Нет, нужно другое, – продолжал он. – Нужен страх. Только он и дает уважение. Русские же распустились, страха не имеют. Вот и перестали уважать всё и вся. У русских дисциплины нет! Разве это дисциплина – ругать другу друга, правительство, законы?

         - Это ты говоришь как немец!

         - Прощаю тебе эти слова только потому, что сам такой же русский, как ты, хоть и с немецкой фамилией, и так же болею душой за родину. Что же касается до правильности моих слов… Хочешь покажу тебе нечто?

         - Покажи. Твои фокусы всегда занимательны.

         Мы снова пришли в учительскую. Там сидел Кауфман, преподаватель немецкого языка. Арендт взял какой-то классный журнал, раскрыл его и почти тут же бросил на стол:

         - Опять Мюллендорф штрафников накрутил! Что это у него дело никак не идет, он что, слабый преподаватель?

         Кауфман, к которому был обращен вопрос, смотрел на офицера с недоумением.

         - Ваше мнение как соработника? Ведь вы вели его классы? – пристал Арендт к немцу.  

         Кауфман подумал, протер очки и, немилосердно картавя, вполне уверенно заявил, что система Мюллендорфа, по его мнению, очень хорошая. 

         После урока  встречаем на площадке Мюллендорфа.

         - А, герр Мюллендорф! – обрадовался мой «фокусник». – Не хотите ли покурить с нами? Вот вам папироска – крепчайший табак, вы любите.

         - Благадару!

         Закурили. Арендт как бы случайно открыл журнал дежурств.

         - А-а, опять запись Кауфмана! – вид у есаула такой, что можно ожидать любых чертыхательств. Надоели его записи! На что он годится как преподаватель! – И к Мюллендорфу: - Вот вы вели его классы. Что он, хорош?

         Мюллендорф своим огромными, на выкате, вечно красными, налитыми пивом глазами смотрел серьезно. Огромный живот немца поднимался и опускался, как кузнечный мех. Из горла неслось какое-то бульканье.  

         - Харрроши бреподаватль! Он имет звой зистем!..

         К концу переменки в дежурную вбежал Лимарев.

         - Александр Александрович, папироску! Портсигар дома забыл. Да, кстати! – обратился он ко мне. – Вы ведь член общества взаимного кредита? Да? Не поставите ли бланк на векселе? На сотнягу только и всего на шесть месяцев. Все никак за дом не расплачусь.

         Я обещал подписать вексель.

         - А ты можешь мне дать трешницу? – обратился учитель к Арендту. Тот вынул три рубля молча, но когда они перешли в бумажник Лимарева, спросил: 

         - Послушай, что за птица этот Жокпас? Сейчас он хвастал, что никто не знает математику лучше его.

         - Он? Ни черта он не знает! Математику понимать нужно, а этот вызубрил! Ну, желаю…

         И Лимарев убежал в класс. А мы вышли в сотню и столкнулись как раз с Жокпасом.

         - Что это вы на занятия опаздываете? – удивился Арендт.

         - А, не беда! Заболтался с Секретевым.

         - Поди, опять обсуждали план выхода из-под влияния директора?

         - Конечно! Мы хотим штатского инспектора. Такой будет более независимым и самостоятельным.

         - Кого же наметили? Не Лимарева ли?

         - Что вы! – замахал журналом Жокпас. – Ему не до работы – он дом строит.

         - Однако это не мешает ему преподавать и у нас, и в политехническом институте. Профессор!

         - Какой там к черту профессор! – сразу возмутился математик. – Он все уже давно перезабыл. Формулу Маларена, и ту не может объяснить! Однако, простите…

         Наконец, в учительской мы застали Смирнова – у него был пустой промежуток в классах.

         - Правда, – с места начал свою анкету Арендт, – будто Сердаковский получает в учительской семинарии большое жалование?

         - Не знаю – как всегда серьезно и сдержанно ответил Смирнов.

         - Должно быть, правда, – продолжал Александр Александрович. – Ведь он дока и знаток предмета.

         - Что дока – согласен! – взметнулся Смирнов. – Что же касательно до знаний, то именно тут-то я с вами разойдусь. Знаток должен больше всего на теорию налегать, а Сердаковский с ленцой, глубин синтаксиса и теории избегает…

         Я всегда недолюбливал таких самоуверенных и жестких людей, как Смирнов. Они смотрят на других непременно свысока. И я сказал довольно грубовато:

         - Пушкин не знал ваших теорий. А вы знаете. Но со всеми вашими теориями не можете создать что-либо, приближающееся к его поэзии. 

         - Пушкин, надо вам сказать, – едко сказал наш словесник, – дал нам к теории классические образцы, а вы о чем-то еще рассуждаете!

         - Ну да, по его произведениям вы создали теорию, а вот обратного хода почему-то не наблюдается.

         - Что вы хотите сказать?

         - Не так учат. Белинского, например, выгнали из гимназии именно за неуспешность в русском языке.

         Смирнов рассердился:

         - Как же, по-вашему, нужно преподавать?

         - По-моему? Извольте. Лично я считаю родную речь не наукой, а искусством. Как пение, музыку, живопись, танцы. Учитель должен сначала узнать, кто к какому искусству годен, отметить это и учить именно этому. Прежде так и учили. Все наши поэты учились писать стихи с малых лет. Их поощряли, подбадривали. Приобретя охоту и страсть к поэтическим занятиям, они стали изучать творчество других, выработали какую-то теорию. У нас – наоборот. Балетмейстер Плясюк вот уже шестой год долбит кадетам теорию. Но танцевать они как не умели, так и не умеют. Кто танцует, так тот дома научился. Учитель пения чертит на доске ноты, разучивает с казачатами гаммы, а поют они станичные да разбойничьи песни, которым научились тоже дома.

        - По-вашему, значит, выходит, что сперва нужно научиться читать, а потом уже выучить буквы? – и Смирнов усмехнулся.

        - Представьте себе, что в вашей едкой шутке – вся соль. Возьмите изучение иностранных языков дома и в школе. Дома сначала учатся говорить. Потом уже учат азбуку. И когда научатся читать, мало-помалу переходят на грамматику. А в школе? Не зная ни единого слова, принимаются за азбуку. Только ее одолели – сразу же чтение, письмо, правописание. Теория давит на ученика, мозг его окутывается страхом…

         - Скажите, – вдруг спросил Смирнов, – а отчего вы войну проиграли?

         - По той же причине! – Я угадал его мысль. – Нас заучили теорией. Из-за стратегических и тактических частоколов науки мы утратили искусство воевать. Суворов нам не авторитет! А ведь он не говорил: учи стратегию, учи тактику! Он говорил: сначала выучи наизусть тридцать сражений! Сперва – практика. Хоть чужая, но практика. Раздумывая о ней, придешь и к теории. Сделал выводы – снова переходи к практике. У нас все наоборот, и ученый Куропаткин проигрывает небольшую войну, а лучший профессор и знаток теории словесности не в состоянии написать «Попрыгунью-стрекозу».

         - У вас чрезвычайно странная манера мыслить! – с досадой сказал Смирнов и покинул учительскую. Нам тоже не за чем было оставаться в ней…

         - Ну, как тебе понравилась моя анкета? – спросил меня Арендт в дежурной.

         - Еще не совсем понял, в чем тут дело. Но есть что-то чрезвычайно верное, вроде того, о чем я говорил со Смирновым. Будто два разных мира – наш, русский, и их, немецкий.

         - И заметь, что оба немца в ссоре между собой. Не разговаривают.

         - Да-а… – только и мог я сказать. 

         Но почему все так? Разница воспитания? Как же нужно воспитывать, чтобы и мы сделались такими же верными своему, национальному, как верны своему немцы?

Плевок

         Новая программа взбаламутила наше педагогическое общество. Учебная часть еще не наладилась. Нажим на физическое воспитание выбил кадет из учебной колеи и заставил их больше думать о спорте, чем о науках. Кавалерийское направление умов, подогреваемое письмами Шумкова и Данилова из Елисаветградского кавалерийского училища, мешало и тому, и другому. Критический характер мыслей, начинающийся развиваться особенно рьяно именно в шестом классе, вносил форменный сумбур.

         Впервые пришлось выступать посредником между кадетами и педагогами. Из-за этого обострились отношения между воспитателями и преподавателями. В нашей первой сотне все это чувствовалось особенно сильно.

         У меня в отделении свирепствовал «француз» Шмидт, «немец» Мюллендорф, математик Жокпас, естествовед Васильев, историк Абрамцев и, подчеркну, словесник Смирнов.

         Трех часов для приготовления уроков недостаточно, и кадеты жалуются на это преподавателям. Те ничего не берут во внимание. Возникают споры, а за ними и скандалы, оканчивающиеся длиннющей записью в журнал, разбором и разносом директора. Оправдания и заступничество только усугубляют гнев генерала, и достается всем, главным образом – воспитателю.

         Математика – конек Станищева, и не проходит недели, чтобы он не посетил урока Жокпаса. Неизменно начинается буря.

         - Ваше превосходительство, – стараюсь смягчить его гнев, – математика требует времени, практики в решении задач, а времени нет, его отнимают другие предметы. Посмотрите задания по языкам, на эти параграфы из грамматики и синтаксиса. Посмотрите в тетради кадет – сколько там каких-то формул из теории словесности. Понять их невозможно – приходится зазубривать. Это тоже немалое время.

         - Они входят в программу? – спрашивает директор, посмотрев головоломки Смирнова.

         - Так точно. По отделу истории теории словесности.

         - Хорошо. Разрешаю и шестым классам заниматься до одиннадцати часов вечера…

         Нет конфликтов только с о. Тихоном Донецким. Вдумчивый и много понимающий философ, батюшка как-то особенно ведет свои уроки. Он не заставляет зубрить, не требует заучивать наизусть ни текстов, ни порядка богослужения. Он не сердится, если кадет выказывает незнание урока. Ровным, тихим голосом о. Тихон читает наставление, стыдит и обязательно добавляет, что не трудящийся да не ест.

         Учительская и инспекторская все ревнивее отстаивают свои права и недружелюбно посматривают в сторону дежурных комнат. Положение кадет усугубляется – точь-в-точь по поговорке: паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Служба делается все более нервной.

         Заметил это, наконец, и директор. Попытался внести мир, но это ему не удалось. Очень уж грубовато примирял он стороны. И неизвестно, чем бы все окончилось, если бы не случай. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

         Как молния, разнесся по корпусу слух, что кто-то из кадет первой сотни с верхней площадки (а стоять там запрещалось строго-настрого) плюнул на голову воспитателю, спускавшемуся по лестнице.

         - Да не может быть! – заволновалась учительская.

         - Может, – ответил зашедший туда Вечеслов. – Но хорошо, что плевок пришелся не на голову преподавателя. Это единственная счастливая сторона неслыханного по дерзости преступления.

         Предварительный разбор ничего не дал. Возмущенный до потери самообладания воспитатель сразу не нашелся, как поступить, и этим испортил дело. Его крик «Что за безобразие! Кто плюнул?» спугнул кадет – все, стоявшие на площадке, вмиг скрылись. Офицер не заметил никого, кроме пятиклассника Текутова, но припомнить, где тот стоял, так и не сумел. 

         Насмерть перепуганный Текутов все же успел сообразить, как надо оправдываться, и клятвенно уверял, что он находился внизу, у начала лестницы. Следы проступка терялись.

         - Да и вообще есть проступки, которые иногда выгоднее не замечать – неожиданно добавил Греков, главный на комитете докладчик. По правде сказать, он высказал тут не свое только мнение: воспитатели в своем кругу находили, что плевок мог быть неумышленным и в таком случае было бы лучше, если бы пострадавший ничего не заметил. Не было бы скандала.

         Как же разгневались директор и тот, в кого попало! Последний чуть ли не закричал, что не может и не желает не замечать такого безобразия, а генерал громыхнул кулаком по столу. Он не видит разницы. На верхней площадке потому и запрещается стоять, что предусмотрена сама возможность такого происшествия. И не годится утверждать, что след потерян. Текутов и есть главный след. Он непременно должен помнить, кто из кадет стоял возле него. Тот, в свою очередь, тоже назовет соседнего. И так далее. Иначе говоря, есть возможность установить всех, кто был на площадке и на лестнице.

         - Сколько было человек? – спросил директор у пострадавшего.

         Тот, конечно, не мог назвать точное число, но предположил, что было не меньше двух десятков.

         - Вот и найти эти два десятка. А пока лишаю всю сотню отпуска.

         … Кадеты притихли. Негодуя по поводу запрещения отпуска, они, однако, понимали всю серьезность создавшегося положения. Мы, воспитатели, знали, что строевая сотня сама ведет разбор и обсуждает, как поступить. Нашли виновника репрессий или нет, неизвестно, но все, кто был на площадке, неожиданно явились к нам. Больше половины явившихся были из пятого класса, остаток поровну делился на два старших.

         - Отпуск хотите спасти? – спросили офицеры.

         - Так точно!

         - А сами?

         - Мы тоже не пострадаем. Случай неумышленный. Будь иначе, поверьте, никто бы не явился и вся сотня сидела бы без отпуска.

         Хитрый народ. Они почти обезоружили директора, но не до конца. Он сам по аттестационным тетрадям проверил характеристики явившихся и принял «соломоново» решение: освободить от дознания нашивочных и тех, кто имел за поведение 9 баллов, остальных же приказал допрашивать. Последних оказалось большинство, и почти все из пятого класса. Генерал постановил, что теперь без отпуска до нахождения виновного сидеть будет он, только этот класс. Василий Алексеевич Греков был до глубины души возмущен таким решением и попробовал протестовать. Из этого ничего не вышло.

         В пятом классе все бурлило. Как ни заставляли их сознаться, как ни усаживали писать показания, ничего не добились. Без отпуска они отсидели больше месяца. Перед Пасхой на одном из комитетов Греков спросил директора, долго ли еще его подчиненные будут терпеть наказание.

         - Впредь до нахождения виновного! – упрямо отрезал тот.

         - Это несправедливо! – по обыкновению вспылил Василий Алексеевич.

         Вспылил и директор. Не стесняясь в выражениях, он выложил все, что было у него в душе. В пятом классе творится Бог знает что. Записи показывают, что в нем совершенно отсутствует учебное настроение. Пятиклассники больше занимаются французской борьбой на поясах, чем приготовлением уроков – то и дело слышится грохот от кидаемых на пол тел. Многие замечены в курении, картежной игре. Подозрителен Болдырев, которого почему-то прозвали князем. Неизвестно что произошло с Фоминым – из выдающегося во всем мальчика превратился в хулигана. Все это дает не только основание, но и право подозревать, что виновный скрывается именно в пятом классе.

         - А даю честное слово, что нет! – запальчиво возразил Греков.

         - Вы знаете виновного?

         - Не.

         - Тогда ваше честное слово опрометчиво! Мне нужны факты, и только факты.

         - Я и даю факт: кадеты в один голос, под честным словом утверждают, что виновник не между ними.

         - Но не говорят, кто именно?

         - Не говорят, –  в голосе воспитателя послышалась неуверенность.  

         - В таком случае вы делаете прямое нарушение требований службы! – отрезал директор.

         - Какое?

         - Потворствуете своим кадетам и этим портите их!

         - Ваше превосходительство!..

         - Довольно, Василий Алексеевич! Я знаю ваше доброе сердце, но знаю и ваш метод воспитания. Он не годится. Разве можно обходиться только руганью. Она и есть прямое потворство. Вместо разбора, указания, взыскания – крик. Кричите, не выслушав кадета, не расспросив его – «болван!», «осел!», «молчи, дурак!». После такого обращения вы, конечно, не сможете вести разбор или накладывать взыскание. Кадеты знают вашу слабость, ваше вечное заступничество и потому не сознаются. Я долго терпел, щадя вас. Но теперь принужден высказать все и добавить, что вы не можете оставаться воспитателем, если не измените ведение дела.

          Вздрогнул Греков. Покраснел так, что стало страшно за него. Притихший комитет ждал, что будет. 

          И вдруг воспитатель руками закрыл глаза. Тут же смутившись, достал платок и вытер слезу.

          Смутился и директор. Он опустил глаза. В зале стояла неловкая тишина.

          Ее нарушил Греков.

          - И все-таки, ваше превосходительство, – сказал он, – несмотря на ваши слова, сводящие на нет всю мою долголетнюю службу, я вынужден повторить, что класс не виновен. Это мое, старого воспитателя глубокое убеждение, и я прошу снять наказание. Виновного все равно не найдем. Его не знают и кадеты. А меня можете прогнать. Я бы и сам ушел, если бы старику было куда уйти.

          Генерал ничего не ответил. То ли не поборол еще смущения, то ли жалел офицера. А может быть, думал думу опытного воспитателя, которому известны все тяжести нашего дела, связанного, к тому же, со священными традициями военной службы. Комитет оставил тяжелое впечатление. Настолько тяжелое, что происшествие с Грековым примирило нас с преподавателями. Там, где открылась любовь, решимость во имя ее принести в жертву личное благополучие, сухая официальность сдала. Педагоги увидели и оценили всю тяжесть, всю ответственность воспитательской работы и …перестали сражаться с нами.

         Разговоров было много. В конце концов, все сошлись на одном: Греков, очевидно, знал виновного, знали его и кадеты. Но ни тот, ни другие почему-то не могли его выдать. Почему – неизвестно*. А Василий Алексеевич стал избегать нашего общества. Отделение его притихло.  

         Директор, выждав еще немного, сам освободил пятый класс от наказания, и дело окончилось ничем. Это был единственный случай, когда проступок так и не был раскрыт. 

Аттестационные тетради

         Перед концом каждого учебного года директор проверял аттестационные тетради. Все офицеры очередной сотни во главе с ее командиром являлись в директорский кабинет. Каждый воспитатель имел при себе уже заготовленные характеристики кадет, написанные начерно. Перед генералом клали стопку аттестационных тетрадей очередного отделения. И священнодействие начиналось.

         Такой-то. Религиозен. Набожен. Родителей любит и слушается. К старшим относится с уважением. Товарищей не обижает и живет с ними дружно. Помогает им. Внимателен и прилежен. Чистоплотен и аккуратен. Учится хорошо. Выказывает способности к математике. Послушен, исполнителен. Характер имеет ласковый, не поддается дурному влиянию. Физически развит хорошо. К строю и физическим упражнениям относится серьезно и любит их. Спокойный, выдержанный, бережливый. Правила корпуса выполняет старательно.

написанные начерно. Перед генералом клали стопку аттестационных тетрадей очередного отделения. И священнодействие начиналось.

Кадет, отмеченный такой аттестацией, обыкновенно не имеет записей за проступки. Директор, заглянув во все отделы его тетради, молча откладывает ее в сторону. 

         - Следующего.

        Нечто совершенно иное. Не религиозный. Мать любит, отца боится, но мало слушается. К старшим относится неуважительно. Товарищей обижает. Невнимательный и неприлежный, весьма легкомысленный. Нечистоплотный и неаккуратный, но любит франтить. Учится удовлетворительно. Особых способностей ни к чему не выказывает. Непослушный, неисполнительный. Характер строптивый, неуживчивый. Физически развит очень хорошо, но гимнастики не любит. В строю беспокоен. Любит безделье. Мало читает. В младших классах замечался в занятии тайным пороком и неуважительным отношении к чужой собственности. Требует постоянного контроля…

______________________________________________________________

        * Только три года спустя, когда мои братья уже вышли из корпуса, я узнал от них, почему виноватого не выдали. Общее предположение было правильным. Греков знал, кто плевал.  Выпускной вице-урядник Ерофеев с ужасом увидел, куда попал его плевок, отшатнулся от перил и скрылся в сотне. Он и не думал скрываться и сам отдал себя на суд товарищам. Кадеты постановили: не выдавать, хотя бы наказание длилось и до конца года. Грекову они доверились и сказали о своем постановлении. Поэтому он, как кадет первого выпуска, не решился выдать тайну. И не выдал бы ее, даже если бы пришлось оставить службу. 

         Директор сокрушенно покачивает головой. Начинает перелистывать тетрадь кадета. Она полна записей. Каждое слово характеристики подтверждается многими фактами.

         - Есть надежда выправить?

         - Мало, – отвечает воспитатель. – Нездоровая домашняя обстановка.

         Во взгляде генерала вопрос. Воспитатель поясняет: отец держит семью в страхе; жаден для других и расточителен для себя – любит тайком повеселиться; мать учила сыновей собирать сведения о гулянках отца, за что давала детям деньги.

         - Что же представляет из себя кадет?

         - Умеет и любит интриговать, и это отталкивает всех от него.

         - Меры?

         Посадили одного за партой, между кадетами, не поддающимися его влиянию. Если не исправится, придется, видимо, ходатайствовать об оставлении его на лето при корпусе, чтобы временно изолировать от домашних неурядиц.

         - Может быть, – соглашается генерал. – Но раньше этого нужно показать ему, что интрига недопустима нигде, ни в каком обществе и обыкновенно служит к гибели начавшего ее. Теперь понятна его строптивость, неуживчивость. Он, значит, составил себе мнение, что все следят за ним и преследуют его, как он сам научился проделывать это. Его столкновения с преподавателями и жалобы на несправедливость в баллах необходимо обязательно обращать в вину его самого. Всенепременно необходимо показать кадету, что хорошо выученный урок никогда не может привести к неудачному ответу. И тут, – директор приостановился и поднял руку, как бы призывая внимание всех, – опять скажу то, что всегда требую, о чем всегда прошу, в чем всегда настаиваю. Главной мерой исправления всех недостатков служит приучение кадета к самому серьезному отношению к учебному делу. Самодеятельность и самостоятельность при уверенности в своих силах отсекут все недовольство. Вот это воспитатель и должен дать своим кадетам.

         Не знаю, был ли таким же порядок ведения аттестационных тетрадей в других корпусах, но в нашем директор придавал аттестациям особое значение. Думаю теперь, что он при чтении характеристик он пользовался случаем учить воспитателей. Ни одно чтение не проходило без того, чтобы кто-нибудь не попал в самую горячую переделку.

        - Постойте, постойте! – вдруг прерывал читающего директор.

        Головы присутствующих поднимаются. Все смотрят на Станищева. А он внимательно, с записей в первом классе начинает просматривать тетрадь кадета. Наконец, говорит:

        - Вот вы сказал: «характер неуживчивый, злобный», а я не вижу ни одной записи, подтверждающей ваши слова.

        - Ваше превосходительство, – спешит оправдаться офицер, - такое впечатление действительно складывается при знакомстве с кадетом. Но ведь в характеристике упомянуто, что он очень хитер, осторожен и не дает прямого повода к уловлению.

        - А если не уловили, то как можно помещать в аттестацию такое тяжкое обвинение?

        - Ваше превосходительство, кадет всегда мрачен, замкнут, неоткровенен. Смотрит исподлобья, с товарищами не дружит, не бегает с ними, не играет.

        - Но это не значит еще, что он злобный. Может быть, запуган или что-то на душе лежит.

        И генерал вопросительно смотрит то на попавшегося, то на сотенного командира. Молчат оба.

         - Мнение сотенного командира? – не отступает Станищев.

         Тот нервно откашливается: попались!

         - Да, – наконец, говорит сотенный, – мальчик скрытный, не определился еще…

         - Тогда зачем определять таким образом? – в директорском голосе уже возмущение. – Ведь аттестационные тетради не забава. Факты должны быть, записи. А где они?

         - Ваше превосходительство, – встревает воспитатель, весь красный от волнения, – мое  впечатление…

         - Сколько раз я повторял – никогда не судить кадета по одному впечатлению! Впечатление – дело шаткое. Нужны факты!.. Наблюдения других воспитателей?

         Другим тоже нечего сказать. Молчание раздражает громовержца.

         - Воспитатель головного отделения!

         - Особых наблюдений не имеется.

         - Следующий!..

         Уже дрожит голос у докладчика, читающего характеристику дальше. Читает медленно, забегая глазами вперед, на еще не произнесенное – как бы снова не промахнуться на неосторожном слове!

         Характеристики кадет седьмого класса сверяются с записями в аттестационных тетрадях особенно внимательно. В них требовалось излагать взгляд на юношу как на годного или еще не подготовленного к управлению другими. Мне сильно попало за старшего моего отделения. Директор воспользовался случаем указать, как вредно руководствоваться  какими-либо убеждениями, составившимися в обход фактов. Ранее генерал предупреждал меня, что записи о проступках Скандилова с первого класса не указывают на возможность доверять ему. Я же настоял, чтобы этого кадета назначить старшим в отделении. И вот Скандилов, предназначенный к производству в вице-урядники, позволил себе в инспекторской комнате просматривать не розданные еще тетради и выписывать баллы за последнюю письменную работу. Служитель застал его за этим, пытался остановить, указав на недопустимость такого поведения в инспекторской комнате, но кадет ответил служителю грубой руганью.

         - Легковесный человек! – убеждал меня тогда Станищев. – Никогда из него не получится ни серьезного работника, ни серьезного начальника. Все, что ему будет доверено, все будет им испорчено. А вот кадет, обойденный ради него, совсем иное дело. Пусть он слабее физически, но факты говорят о силе духа. Этому можно довериться.

         Генерал оказался оракулом. Этому моему любимцу, когда он был уже офицер, во время гражданской войны доверили начальствование над бронепоездом. Уж очень лихим и серьезным казался он внешне. Но внутренне остался с гнильцой. Мало того, что доверился машинисту и не поставил к паровозу часовых, он еще и струсил. Когда машинист, улучив момент, погнал бронепоезд к большевикам, Скандилов, уже в чине подъесаула, на полном ходу спрыгнул, чтобы спасти только самого себя.  

         - Почему же ты не пробежал по крышам к паровозу, не пристрелил машиниста и не остановил поезд? – спрашивали мы, когда его привезли в Новочеркасск для суда. 

         Ответа на этот вопрос не последовало…                  

Мой первый выпуск

         Новый учебный год я встретил с волнением. Каковы-то окажутся мои питомцы на выпуске? Хотя моего Ретивова и назначили вице-вахмистром, что польстило и мне, и отделению, уверенности в том, что мои кадеты выйдут в жизнь серьезными юношами, было немного. Настроение кадет опять далеко от учебного дела. Программа седьмого класса им не нравится. А введенный курс химии и высшей математики в виде анализа бесконечно малых просто рассердил «кавалеристов».

         - Зачем эти предметы в кавалерии? – возмущались они между собой и со мною. – На что они нужны нам?

         Напрасно я старался объяснять, что эти знания всегда могут пригодиться, особенно тем, кто выйдет в специальные военные училища.

         - Вот пусть они и зубрят, кто хочет выходить туда! – отвечали мне «хорунжие». – А мы чего ради будем мучиться?..

         А директор не уставал требовать одно и то же: «Налегайте на учебную часть!»

         Я посещал почти все уроки математики. Меня заинтересовал курс высшего анализа, особенно же – методика его преподавания. В Инженерном училище у нас были записки Будаева. Они сохранились у меня, и я стал тщательно сличать с ними учебник кадет. Мне хотелось разобраться, для чего ввели этот курс. И сличение сразу показало смысл. То, что в записках занимало места немного, в учебнике было расширено  с явной целью подготовить вступающих в специальные училища к слушанию всего курса высшей математики. То есть давалась азбука, давались основы.

         Жокпас, однако, спешил перейти на самые производные. Хорошо, что отношения с преподавателями наладились, и мне можно было полегоньку вмешиваться в дело, не рискуя поссориться с учителем. Да и делал я это с хитрецой. Начал жаловать ему же, что и сам не понимаю некоторые теоремы, просил объяснить их, чтобы, в свою очередь, помогать кадетам. Как всякий математик, Жокпас очень любил раскрывать тайны своей науки и потому воодушевился. Мне его воодушевление сильно помогло. В самый короткий срок я восстановил свои знания и снова свободно решал задачи.

         Но помощь мою кадеты принимали неохотно. Они были убеждены, что я помогаю не от чистого сердца, а чтобы выслужиться перед директором. Его публичные разносы молодежь принимала за недовольство начальства воспитателем. Это распространенное заблуждение учащихся. Не случайно они могли отвечать нарочно плохо, если на уроке присутствовал директор или инспектор классов – таким способом хотели подвести воспитателя. Однако я не унывал. Сам-то я отлично знал, что ничего, кроме добра, своим питомцам не желаю. Не переставая помогать, я настойчиво заставлял заниматься и наказывал за лень. Вышло хорошо. Даже «хорунжие» начали давать удовлетворительные ответы. С удовлетворением отметил, что по итогам первой трети (а в выпускном классе учебный год разбивался теперь не на четверти, а на трети) неуспевающих будет мало.

        Вопреки убеждению директора, налегание на учебную часть не прибавило мои воспитанникам серьезности.

        Однажды в классном шкафу я обнаружил целую груду предметов военного обмундирования: старомодные каски, папахи, кивера, эполеты, шарфы, шпоры, этишкеты. Я стоял перед шкафом и не знал, что думать.

         - Зачем это здесь?

         - Мы хотим пьесу разыграть, – раздался голос сзади.

         Я обернулся и увидел директора, невидимо для отделения стоявшего за косяком двери. Он сделал мне знак подойти.

         - Что там?

         Докладываю, что сам впервые увидел эти вещи и не знаю, для чего они принесены. Кадеты говорят, что желают разыграть пьеску. Директор быстро вошел в класс. 

         - Кто? Кто принес это? Зачем бутафория? – И мне: - Разобрать! В комитет! Вещи немедленно сдать в цейхгауз!

         Он тут же пошел к соседям и у них нашел такой же склад. 

         В корпусе существовала традиция отмечать окончание первой четверти «похоронами шпака». Кадеты наряжались в разные офицерские и юнкерские формы и устраивали шествие. При Станищеве эта традиция было заглохла, но «кавалерийский» выпуск Рыковского восстановил ее. Сдалано это было так осторожно, что никто из офицеров не знал, пока их не просветили служители.

         Мои воспитанники были вынуждены рассказать, что они готовились к традиционному празднеству.

         - И в чем оно должно было заключаться? – спросил я.

         - Оделись бы в разные формы, спели бы потихоньку «Звериаду» – и только!

         - Давайте-ка вашу «Звериаду» сюда.

         - Это невозможно! –закричали одни. – У нас и нет ее! – загудели другие.

         - Есть! Давайте! = я настаивал.

         - Нвозможно!

         - Почему?

         - Сами знаете…

         - Стесняетесь?

         - Так точно, скоромная, – ответил за всех Полухин.

         Мне понравилось, что на его слова никто даже не улыбнулся. У кадет уже начинало проявляться чувство офицерского такта.

         - Я говорил с воспитателями из кадет. Так вот они искренне удивляются, как они когда-то отвечали корпусу такой черной неблагодарностью. Готовясь стать офицерами, ругали офицеров же. Теперь и вспомнить стыдно! – Я старался нажать на совестливость кадет.

         - Господин есаул! А ведь не мы начали эту традицию. И «Звериада» придумана не нами, а нашими отцами и дедами. 

         Кадеты с любопытством смотрели на меня – как-то выкрутится?

         - Совершенно верно. Но вы ошиблись в выражении. Наследство это оставлено не вашими отцами и дедами, а только вашими сверстниками, такими же детьми, как вы, которым потом суждено было стать вашими дедами и отцами. Их, в свою очередь, вот так же стыдили и школили родители. Став взрослыми, не забудьте отказаться от наследия несмышленых недорослей…

          «Звериаду» я, разумеется, не заполучил, но «похорон шпака» не состоялось. 

          На комитете я доложил все, как знал. Директор опять разбушевался. Он приказал сообщить седьмому классу, что наложит самые суровые взыскания, вплоть до отправки к родителям, если кто-то попытается устроить что-либо из традиционных безобразий. Дубенцова приказал сместить с должности старшего – ему доверили шкаф, а он обратил его в склад запрещенных вещей.

          Я попросил вместо Дубенцова назначить Николая Скандилова. Но генерал и тут выразил неудовольствие. Прошлое Скандилова заставляло предпочесть ему Федора Рыковского.

          - Теперь Скандилов исправился, ваше превосходительство. Получил восемь баллов за поведение, а учится лучше Рыковского.

          Станищев поморщился.

          - Я вижу, вы не доверяете моей опытности. Назначайте! Разрешаю только для того, чтобы доказать вам правильность моего взгляда. Скандилов не оправдает вашего доверия.

          А седьмой класс выполнить традицию не решился. Только самые лихие «хорунжие», спрятавшись в спальне от послеобеденной прогулки, устроили пение «Звериады», да и то скомкали. Сотня осудила выпускных. Грековское отделение возмущалось громогласно: испугались! И в припадке гнева поклялись, что их выпуск такого позора не допустит.        

          Моим было неприятно слушать упреки шестиклассников, и провал традиционного празднества они поставили в вину мне. Начали издалека – вот, мол, раньше жизнь в корпусе была веселее. Перебивая друг друга, рассказывали мне легенды о прошлом. Тут было все, чем славилась бурса: жестокие драки с гимназистами, самовольные отлучки по ночам… А как спускались из окон третьего этажа по водосточным трубам! А как обманывали «зверей», возвращаясь черным ходом! Ключи были от всех дверей!..

         И вздыхали:

         - А теперь! Окончишь корпус, и нечего будет вспомнить!

         Эти вздохи всегда были предвестием их жалоб на офицеров. И действительно: все, кроме Грекова и Кирсты, у них плохи. Дежурства же Тусевича и Кутырева просто невыносимы. 

         - Хорошо, выкладывайте и про меня. – Пусть, думаю, «выпустят пар».

         Оказывается, мои дежурства самые ненавистные. Ими недовольны все. Особенно за строгость в строю. Чуть пошевелился – пожалуйте под шашку!.. Да и вообще отделение мало видит от воспитателей и преподавателей любви к себе. Первые этими вечными разборами сделали из корпуса что-то вроде тюрьмы, вторые давят учением. А последний год особенно тяжел…

         Я всегда молча выслушивал жалобы кадет на неволю. Внимательно всматриваясь в лица, все старался определить, что же таится в молодых душах. Помог разгадать эту загадку случай.

         Поздней осенью нам была назначена однодневная прогулка в поля за Краснокутской рощей, чтобы там кадеты могли поупражняться в сигнализации флажками на больших расстояниях. Кадеты попросили меня взять ружье – пострелять зайцев, которых было много в том месте. 

         Шли мы мимо дач, примыкавших к роще. Хопряников, увидев около забора одной из них куст шиповника, перепрыгнул канаву и сорвал ветку с крупными красными ягодами. Не успел он вернуться на дорожку, как из дома вылетела баба и стала отнимать безобидный трофей кадета. Как всякая простая женщина, она не сдержалась, чтобы не осыпать Хопряникова площадной бранью. Тот обиделся и сам ругнул ее. Это привело бабу в неистовство. Она стала бросать в кадета крупными комками земли. 

         Все произошло так быстро, что я не успел предупредить скандал. Теперь приходилось вмешиваться без всякой подготовки. Мой окрик заставил Хопряникова отступить. Закрываясь руками от летевших комьев, он медленно, блюдя мужское достоинство, подошел ко мне. Теперь брань посыпалась на всех – «сынков ахфицерья да енаралов». Я вынужден был прикрикнуть и на нее, пригрозив за ругань полицией. Упоминание о полиции немного охладило ведьму, и она пошла в дом, не переставая кричать и ругаться. Из противоположного сада за этой сценой молча наблюдал какой-то мастеровой, по-видимому, плотник – в руках у него было долото.    

         С прогулки мы возвращались той же дорогой. Я шел сзади, чуть поотстав. На том же самом месте, где произошла утренняя сцена, путь кадетам вдруг преградил плотник. Теперь он уже был пьян и не молчал. Из его охрипшей от ярости глотки неслась самая мерзкая брань. 

         Донских кадет трудно напугать. Они остановились перед пьяницей. Я увидел, как сжаты их кулаки. Кто-то уже и замахнулся.

         - Смирно! – закричал я во весь голос. – Ко мне!      

         Команда остановила кадет. Взволнованные, тяжело дыша, они построились около меня в две шеренги. Но в это время плотник решил атаковать и меня.

         - А ты чего смотришь! – завопил он. – Тебя поставили смотреть за этими фулиганами, а ты им волю даешь народ обижать! По садам лазить! Думаете, благородные, так вам все можно, растакие, да разэдакие!

         Кадеты мигом ощетинились.

         - Смирно! – скомандовал я опять.

         Плотник, видя мою «слабость», двинулся ко мне.

         - Стой, застрелю! – и сорвав с плеча ружье, я взвел курки.

         Плотник остановился.

         - Господин есаул, разрешите проучить эту пьяную свинью! – закричали кадеты. – Мы его вмиг успокоим! Разве можно так офицера ругать!

         - А хоша и ахфицер! Очень я боюсь ваших ахфицеров! – опять заорал мужик. – Никто не смеет народ забижать! – и дикая ругань вновь вырвалась из его пьяной глотки.

         Если бы кадеты не были в строю, мне вряд ли удалось бы сдержать их. Но плотник размахивал все тем же долотом, и могло произойти самое ужасное. Я повернул отделение налево и дал команду на движение. Когда строй отдалился и мы с пьяницей остались наедине, он замолчал. Ружье произвело впечатление, и я возблагодарил Господа за чудесное избавление от беды. Представляю, какая вакханалия разыгралась бы в газетах по всей России, если бы я, воспитатель, в присутствии кадет убил пьяного! 

         Я молча повернулся и пошел за кадетами. 

         На привале кадеты окружили меня.

         - Господин есаул, отчего вы не выстрелили? Ведь он оскорблял вас! Ведь это безобразие – так ругать офицера!

         В голосах моих воспитанников слышался упрек за слабость.

         - Вы считаете ругань пьяного мужика оскорблением? – спрашиваю.

         - Конечно! Вы должны были стрелять! Что же теперь будет?

         - Вы полагаете, что я, не смыв оскорбление пьяницы кровью, уже не могу быть офицером?

         - Если в корпусе узнают об этом, могут потребовать объяснений, подымется скандал! – ушли они от прямого ответа. – Все может кончиться очень скверно!

         - А что же должны сделать директор и те офицеры, которых вы, трезвые, ругаете в своей «Звериаде»? По-вашему,  и они, тоже оскорбленные, не могут оставаться на службе?

         Кадеты опешили. Лица приняли выражение растерянности.

         - Чья ругань обиднее для нас? – продолжал я. – Своих детей и будущих однополчан или пьяного мужика? Утром он молчал, потому что был трезв. А теперь в нем говорила водка, сделавшая человека невменяемым. Имел ли я право стрелять? Наши военные законы запрещают не только применять оружие против пьяного, но и разговаривать с ним, чтобы не усугублять его вину. А вы оскорбились! За себя, еще больше – за меня, за мое офицерское достоинство. Нет, друзья, оскорбить может только равный. Да и то, прежде чем реагировать на оскорбление оружием, сначала во всем должен разобраться суд общества офицеров. Случается, что оскорбителя как виновного в предосудительном проступке вообще не допускают до дуэли, потому что считают его не достойным этой чести. Такого проходимца просто выбрасывают из полка… Так что приучайте себя к тому, чтобы не делать ничего предосудительного, сейчас, когда ваши воспитатели стараются не замечать ваших ругательств, видя в них следы юношеского недомыслия. А то, что вы встали на защиту офицерской чести, показывает, что ваша подготовка к военной службе в офицерском чине становится все более осмысленной. Теперь же, отдавая честь вашей дисциплинированности и вашему развивающемуся чувству офицерского достоинства, скажу вам, что проступок пьяного не прощу и подам на него в суд, чтобы он понес наказание.

         Кадеты, кажется, согласились со мной. И случай этот сблизил нас. Они все чаще и чаще стали обращаться ко мне с различными вопросами.                        

         А между тем учебный год подходил к концу. Приближался мой первый выпуск. Меня стала точить одна и та же мысль: сделал ли я все необходимое, чтобы из моих питомцев получились приличные люди? Кажется, меня не в чем укорить. Всегда был на месте, никогда не манкировал своими обязанностями и даже заслужил аттестацию выдающегося. Как гласил вывод аттестационной комиссии, моя деятельность признана весьма полезной. Однако итог для себя у меня получался неутешительным: работал я все-таки неудовлетворительно. Что это за воспитатель, который из тридцати девяти кадет довел до выпуска только одиннадцать? Растеряно почти три четверти отделения. И если большинство из отставших все же завершили свое образование – кто окончил корпус, кто реальное училище, – вина моя еще значительнее.

         С таким невеселым настроением я подошел к выпускным экзаменам. Они начались в первой половине апреля. В нашем корпусе установилась симпатичная традиция – разрешать готовиться к экзаменам не в классе, а в сотне. Это очень ценилось кадетами и потому служило к сохранению тишины и спокойствия. Воспитатели только присутствовали при сем – за помощью к ним обращались уже редко.

         Наружно воспитанники выглядели прекрасно. Мускулистые, чисто и аккуратно одетые, они производили самое отрадное впечатление. Но что у них в душе? Будут ли они нашими?

         Ну, конечно же, они наши! Семь лет корпуса выработали у них привычки, которые уже не вытравишь. В училищах и в офицерском обществе эти привычки потом перейдут в кровь и плоть – все, что не относится к военному миру, будет казаться чужим. Однако пока легкомыслие не оставляет и выпускных.

         Вхожу в класс накануне самого страшного из устных экзаменов – по математике. Вижу, все смеются. В чем дело? Подают листок бумаги. Оказывается, стихотворение, посвященное шпаргалке. Написано недурно.

Распухла голова, как старый чемодан,

В который бросили всю рухлядь как попало.

И шепчет уж кадет, от слов научных пьян:

«Ах, если б сдать хотя бы на шесть баллов!»

Кошмар, кошмар! Ох, лопнет голова!

Усталый бродит взор растерянно и жалко…

И в этот страшный миг – бессильны здесь слова – 

На помощь ты идешь, Великая Шпаргалка!

Пришла желанная! О, как экзамен прост, 

Когда с проворством рук союз ты заключила!

Из класса в класс ты – переходный мост!

Ты педагогу – враг, кадету же ты – сила!   
         - Откуда это?

         - Калинин написал. За пять минут! Правда, хорошо?

         - Совсем нет. Во-первых, это стихотворение мне приходилось где-то читать. Во-вторых, ваше настроение свидетельствует о вредном направлении, – отвечаю я и предупреждаю: - Каждого, пойманного на экзамене со шпаргалкой, не пощажу никак!

          Кадеты сразу нахмурились. Да еще в тот же вечер я отобрал у них чуть ли не десяток «шпор» по анализу. Наши отношения вновь натянулись. 

         Экзамен шел тяжело. Задачи были серьезные, и мои долго сидели над ними. Однако сдали все. Мука моя наступила на последующих устных испытаниях. В иностранных языках, при удовлетворительном знании грамматики, не знали слов, и многие не могли переводить. Директор наставил двоек.

         Или выдержат переэкзаменовку, или – на второй год! Коротко и ясно!

         Обида была нешуточная. Когда речь зашла о том, чтобы делать общую фотографию выпуска, кадеты обоих отделений вдруг заявили, что у них нет фотографических карточек. Станищев почему-то не обратил внимания на такую строптивость. А я заговорил с кадетами.

         - Мы не хотим, чтобы наши фотографии были у всех преподавателей! Мы дадим их только тем, кто заслуживает!

         Я даже расхохотался. Вопрос-то вовсе не в фотографиях! Мы тоже были легкомысленными и тоже шпаргалили. Но нам никогда и в голову не приходило считать обман допустимым. Тем более – за свой провал на экзамене винить преподавателя. Мы чтили школу и ее педагогов. Если кто-то из учителей нам не нравился, мы из этого чувства ничего не переносили на школу, отлично понимая, что наука стоит вне человеческих отношений.

         - А мы накажем корпус – фотографии нашего выпуска в нем не будет! – упрямствовали мои питомцы.

         - Ничуть! – отвечал я. – Корпус останется корпусом – тем же храмом науки, каким был до вас и каким будет после вас. Вы накажете сами себя – о вас не сохранится памяти. Помню, после смерти Императора Александра Александровича несколько студентов отказались присягать новому Императору. Конечно, скандал. Доложили Государю. Государь предложил этим студентам избрать каждому страну, которая ему нравится. Он отправит их туда за свой счет, так как держать насильно у себя никого не хочет. Они сразу поняли, что отказ присягать – это отказ исполнять законы страны, и присягнули. Так и ваш каприз следует решать: кто не хочет давать корпусу свою фотографию, тот, значит, не признает его. А коль не признает, пусть сейчас же подает прошение о переводе в то учебное заведение, которое приходится по вкусу, и там получает аттестат зрелости. А так как корпуса – колыбель офицерства, то ушедший вообще должен лишаться и права быть офицером…

         Кончились экзамены. Человек десять получили переэкзаменовки. Они, разумеется, по-прежнему думали, что директор и преподаватели к ним «придираются». И никто из них не взял труда подумать, как их упорно тянули все годы.

         Семидневная прогулка, завершившая учебный год, была воспринята тоже без радости. Все устали, всем хотелось домой…

         Но вот и последняя перед расставанием беседа. Я ее посвятил тому, что в училищах необходимо соблюдать телесную чистоту. Много соблазнов, много уличной грязи, от которой заражаются разрушительными и неизлечимыми болезнями. Не надо верить тем юнкерам, которые выставляют картины кутежей и похождений как некую лихость. Будет слишком поздно, когда потеряешь свою чистоту.

         Беседа, по-моему, не произвела впечатления. Мой протеже, бывший старший отделения, объяснил: она запоздала. Останавливать порок нужно еще в первом классе. Уже тогда он был так развит, что даже перестали стесняться. Относились к нему так же, как относятся уличные мальчишки в самых глухих станицах, откуда и шла зараза. Спасла книжечка, которую дали кадеты пятого класса, воспитанники Рыковского. Читала вся сотня. Тогда-то и решили покончить с пороком. Замеченных в нем попросту били, и очень чувствительно.

         Не была ли эта книжечка подсунута самим Рыковским? Может быть. Иван Иванович всегда говорил с воспитанниками очень откровенно, как отец с детьми. И именно он не раз научал меня, как выходить из тяжелых положений.

         Как бы там ни было, но кадеты расстались со мною официально сухо. Я был обижен, потому что всей душой любил их. Значит, не наши?.. И тут же старался успокоить себя: а мы-то, когда выходили из школы, разве любили своих педагогов? Боялись – да, но очень многих недолюбливали. А потом с умилением вспоминали школу. Что было бы, если бы мы гораздо раньше ответили ей своей признательностью и любовью? Да многое было бы иначе!..

         Я по привычке докапываться до корней спрашивал себя: а как сделать так, чтобы любовь кадет к корпусу проявилась еще на школьной скамье? В чем причины юношеской нелюбви к нему у многих выпускных?

         Кажется, надо перенимать систему воспитания, которую использует Астахов.  Тот влепит на час штрафу, а потом, когда кадет не может сдвинуться с места, весело шутит. И кадет, и окружающие его смеются…

Снова третья сотня

         Стояла жарища. И от нее не спрячешься – кадеты в лагере ни на минуту не должны оставаться без надзора. День был расписан с шести часов утра до восьми с половиной часов вечера. Только уложив кадет спать, можно отойти от этой сутолоки занятий репетиций, прогулок, купания и отдохнуть в кругу сослуживцев и их семей…

         Конечно, мы знали о всем том шуме, который вызвало убийство в Сараеве, но не допускали и мысли, что оно может привести к недопустимой, по общему мнению, войне. А война грянула. 

          Арендт и я подали рапорт о переводе нас в строй. Директор призвал нас и категорически отказал. Он не может и не желает разрушать корпус своими руками! Тогда мы составили телеграмму Великому Князю Константину Константиновичу. В ответ пришло письмо директору. В конверте была и наша депеша, отпечатанная на бланке дворцового телеграфа. По ней вкось мелким размашистым почерком было написано: «Кажется, недисциплинированность. От службы не отказываются, но на службу и не напрашиваются. Константин».

         Корпусам было приказано, тоже телеграммой, немедленно вызвать окончивших кадет и отправить их по училищам. Немедленно же провести переэкзаменовки.

         В лагерь съехались кадеты, преподаватели. С переэкзаменовками покончили в один день. Конечно, никого не провалили. Преподаватели, как и вся Россия, тоже были захвачены необыкновенным подъемом патриотизма. Отовсюду шли слухи, что офицеров носят на руках, устраивают им овации. Перед императорским дворцом ежедневно собирается многотысячная толпа и, стоя на коленях, поет гимн… Да что это, думал я, переродилась Россия, что ли?

         Огорчили мои кадеты. Подошел ко мне один Кузя Хохлачев. Поблагодарил, что я наказывал его, и благодаря этому оно окончил корпус. От Кузи-то, которого я держал в черном теле, благодарности никак не ожидал… Приходили, тайком забравшись ко мне в комнату, Абраменков и его сосед по парте, а мой любимец Скандилов. Второму я особенно обрадовался. Пожелал обоим счастья. И не знал я тогда, что именно Скандилов, в основном, и настраивал против меня отделение. Почему? Чужая душа – потемки.

         Больше не приходил никто. Значит, действительно было во мне что-то, что отдаляло воспитанников от меня. Но что? Всегда помогал им, заступался за них, любил…

        Настроение мое было хуже некуда и оттого, что не мог попасть на фронт. 

        Мимо лагеря непрерывно шли поезда – эшелон за эшелоном – 3-го Кавказского корпуса. Я узнал, когда поедут саперы, и вышел встретить их. И вот, на счастье, эшелон роты моего друга Анатолия Янкевского останавливается как раз против лагеря! Встретились как братья. Боже, как он постарел! Седой, худой – кожа да кости. Чахотка делает свое страшное дело!..

         Остановка была непродолжительной, но все равно увидел многих сослуживцев, которые помнили меня. Приветствия сыпались со всех сторон.

         - Поедемте с нами! – кричали саперы. – Зачем  вам оставаться здесь?

         - Помните походы по горам Кавказа? – вторили другие. – Погуляем и теперь. Едемте!

         - Рад бы, братцы, да не пускают, – только и мог отвечать я.

         Когда поезд тронулся, саперы замахали мне, раздалось «ура».

         И опять безответный вопрос: что случилось с Россией? На японскую войну ехали без всякого подъема, а теперь… Неужели война с немцем популярна?

         - Однако, – прервал мои думы Кутырев, который тоже был около эшелона, – саперы аттестовали вас отлично. Называли вас залихватским офицером. И кажется, любили. Я даже не ожидал этого!

         - Чего не ожидали?

         - Что у вас в строю такая лестная репутация…

         Встреча с боевыми товарищами совсем расстроила меня. Как же так, неужели не попаду на фронт? Это невозможно, чтобы я, офицер и дворянин, не удостоился чести быть в рядах защитников моей родины! Как я буду смотреть в глаза тем же кадетам, которых учил, что место офицера – на поле боя! Отправиться на войну во что бы то ни стало – это дело моей чести…

         И вдруг… В России это проклятое слово является всегда, когда на наши головы сваливается беда. Вот и теперь стало известно, что немцы наголову разбили и почти совершенно уничтожили армию Самсонова. Страна ахнула. И сразу послышались знакомые разговоры о том, что мы, оказывается, никуда не годны.

         Сомнения гложут. Неужели и эта война окончится так же плачевно, как окончилась японская? А потом, значит, снова революция? Она буде во много раз хуже! Так не лучше ли укрыться в корпусе от  этого нового позора и от ужасов бунта? Нет, именно теперь и нужно идти на фронт – чтобы победить или погибнуть.

         Я начал рассылать письма и прошения куда только мог…

         А пока на плечах – новое отделение, малыши. Их двадцать шесть. Десять кадет из семей простых казаков. Самый способный – Егоров, сынишка казака-хлебопашца. Память феноменальная. Выучивал уроки так, что знал все наизусть, вплоть до знаков препинания. И ничуть не зазубривал. Мальчик все быстро схватывал и понимал. Знания его сохранялись в мозгу, как на фотографической карточке. 

         Тяжелый педагогический опыт научил меня довольно верно угадывать характеры кадет по глазам, по манере держаться, даже по голосу. И вот, осмотревшись, я пришел к полному удовлетворению: отделение славное. Ни одного испорченного мальчишки. Ни одного неприятного впечатления. Я полюбил их сразу и всех, без разделения. Нет, теперь моя работа должна быть совершенно другой. Как долго она будет продолжаться, Бог весть, но надо отдать все силы, чтобы не допускать оплошностей. Именно сейчас нужно заложить в души малышей прочный фундамент. И знаю, как это сделать!

         Первый день я весь провел с ними – с утра и до вечера. Ничего не разжевывал, твердо памятуя, что учить нужно не рассказом, а показом. Показал, повторили за мной – и требуй. Кадетам только и остается, что запоминать показанное и напряженно следить за тем, чтобы не попасть под ответственность. Ни окриков, ни малейшей фамильярности – только требования по Инструкции. 

         После бани устроили свое хозяйство в спальне. Учились укладывать свои вещи, застилать кровати. Потом, получив у помощника инспектора классов учебники и учебные принадлежности, занялись устройством порядка в классе. Дно ящика парты каждый застелил толстой синей бумагой, а уже на ней разложили книги и тетради – совершенно одинаково у всех, чтобы всегда знать, где что лежит.

         Не дай Бог в первый же день предоставить кадетам сколько-нибудь свободного времени. Сразу появятся сомнения в серьезности учебного дела. Поэтому сразу усадил воспитанников делать описи книгам, объяснив, что за всякое пятно, появившееся в книге после описи, она за счет кадета будет заменена на новую. А за пятно или кляксу в тетради – без отпуска до тех пор, пока не перепишешь набело, без единой помарки всю тетрадь.

         - И черновую? – удивленно спрашивают те, кто поступил из пансиона.

         - А для чего черновые тетради? – отвечаю я вопросом. И обещаю: - Это я объясню сегодня на вечерних занятиях, покажу, как в них работать.

         Покончив с учебными принадлежностями, переходим к тому, как вести себя. С места потребовал тишины. Руки на крышке парты. Ни единого слова между собой. В строю – ни шевеления. Сразу же провожу строевое занятие, чтобы дать первые навыки поведения в строю. Предупреждаю и о том, как нужно вести себя вне класса, вне строя, как и во что играть, где держать игрушки. Дети не спускают с меня глаз и, конечно, исполняют все команды со священным трепетом.

         Вечером, как только сели за парты, я даю им коротенькое стихотворение – заучить теперь же наизусть. Как только выучишь и скажешь его про себя, доставай черновую тетрадь и стихи переписывай в нее, да со всеми знаками препинания. Это ничего, что тетрадка сшита из нелинованной бумаги – нужно учиться писать и без линеек, но чисто, без клякс. Не идет писание – значит, еще не выучил. Учи опять, пока стихотворение не будет переписано без единой ошибки и помарки.

         Хожу между партами и смотрю, как кто работает. Недурно! В первый же час с заданием справились все. 

        С началом второго раздаю линованные тетради и объявляю правило, которое должно соблюдаться всеми: каждый день каллиграфически переписывать одну страничку из книги. Старательно выполняется и это задание.

         Приступаем к решению задачи по арифметике. Начинать только с черновой тетради. Если задача решена набело, буду думать, что она списана. Одновременно довожу до кадет свое требование готовить все уроки по примеру с заучиванием стихотворения. Иностранные слова тоже писать по памяти.

         Теперь кадеты знают свои обязанности и завтрашний день, первый учебный в их кадетской жизни, встретят уже осмысленно.

         Нечего и говорить, что начало учения в корпусе показалось детишкам не только знаменательным, но и торжественным. Вечерняя молитва и укладывание спать были похожи скорее на священнодействие, нежели на обыденную жизнь сотни. Бросилось в глаза, что дети простых казаков – Маслов, Туроверов, Тулаев, Егоров, Алимов, Барышников, Попов, Свеколкин, Калинин – прежде чем улечься, долго молились перед привезенными из дома иконками у изголовья своих новых кроватей и благоговейно прикладывались к ним. Арендт, дежуривший в этот день, вкось посмотрел на меня и многозначительно подмигнул. Моя душа, уже сроднившаяся с этими малышами, сама творила молитву. А где-то там, в далеких станицах и хуторах, молятся, я знаю, за детей своих их мамаши – жены гвардейских вахмистров, полицейских урядников фельдшеров и обыкновенных хлеборобов. Губы машинально шепчут слова молитвы, а все мысли – в корпусе, в тревогах о сынке, в мечтах о его офицерских погонах. Трепетно просят казачки Царицу Небесную сохранить их чада и оградить их от всякого зла… 

         Итог. Под действием первого впечатления, которое, кстати, остается на всю жизнь, у моих новых воспитанников должно сложиться убеждение, что хозяином в отделении являюсь я и что призваны они сюда, чтобы делать два великих дела – учиться наукам и готовить себя к офицерской службе. Теперь я безоговорочно соглашаюсь с директором, что «главной мерой исправления всех недостатков служит приучение к самому серьезному отношению к учебному делу». Нерабочее настроение и распущенность, укоренившиеся в моем первом отделении в начале учения в корпусе, сформировали у кадет, с которыми я недавно попрощался, неверный взгляд на школу – они воспринимали корпус как место пребывания в компании себе подобных. Я такого представления переломить так и не смог. Надо раз и навсегда вложить в головы моих новых питомцев мысль, что они удостоились великой чести учиться служению Отечеству.

Любовь

         Страшное это чувство – любовь. Начнешь о нем раздумывать и приходишь в ужас. Как же это чувство выказывать, как проявлять его? По закону Господнему без любви нельзя угодить ни самому Богу, ни человекам. Но нигде не видно странное и страшное действие ее, как в деле воспитания малолетнего человечества, собранного под одной крышей. Только тут выявляется, как одних любовь делает добрыми и послушными, а других заставляет распускаться. Здесь отчетливо видно, чем платят дети воспитателям: чем добрее, чем снисходительнее воспитатель – тем хуже относятся к нему ребятишки. Например, заступничество Грекова кадеты считали проявлением его боязни начальства. Старание Кутырева помочь воспитанникам учиться объясняли желанием офицера выдвинуться по службе. Строгих воспитателей не любили, добрых не уважали. Тех, кто постоянно отчитывал их и донимал замечаниями просто ненавидели.

         А вот Сашу Астахова любили. Тот нотаций не читал и помощи никакой не оказывал. Взгреет как следует и тут же забудет и о наказанном, и о его проступке… Но зато таких воспитателей обыкновенно и забывали по выходе из корпуса. 

         К Кутыреву же шли, хотя он жал кадет так, что его боялись. Но вот его именины, и всем выпуском ему подносят роскошный торт, да еще и с надписью «Любимому воспитателю – признательные кадеты». Эта надпись белым сахарным шнуром по шоколадному полю говорила о многом. Но больше всего – самому Кутыреву. На приветственную речь кадетской депутации (человек десять!) он уже не мог ничего отвечать и с трясущимися губами выбежал на кухню – будто бы сказать Пелагее, служанке, чтобы она поскорее приготовила чай. А потом кадеты уселись за стол и налегли на принесенное ими же лакомство, а «вампир» ласково угощал свои «жертвы».

         С новым своим отделением я решил вести себя по-кутыревски – неуклонно, как он, проводить в жизнь свои требования, никогда не горячиться, отчитывая кадета, не изводить питомцев ни нотациями, ни выговорами. Наказания решил накладывать весело, по-кавалерийски – наподобие цука. А главное – совсем не показывать малышам ни любви к ним, ни недовольства ими и никак не проявлять, что болею за них душой.  

         Отделение сразу пошло отлично. Ни на уроках, ни на вечерних занятиях не было никаких шалостей. Твердо зная, что уроки нужно учить, кадеты охотно отдавались делу. А я полегоньку нажимал. Удачное начало так вдохновило меня, что, отдав все мысли и душу работе, я забыл о своем намерении во что бы то ни стало идти на войну. 

         Я приходил к воспитанникам, твердо зная, что и как надо делать. На вечерних занятиях начал прямо-таки дирижировать. Во время молитвы стою к классу вполоборота – смотрю, кто посмеет быть непочтительным. После молитвы – обязательный взаимный поклон. И сразу же – требование открыть парты. Обхожу быстро. Никаких выговоров. Обошедши всех, называю фамилии тех, у кого нашел в парте беспорядок, и тут же записываю их в поминаньице. Оправдания не принимаются. 

         А задания уже выписаны на доске. Работать! 

         В первом классе командовать так чрезвычайно легко. Хожу между партами, смотрю в черновики. Кончил? Открой книгу и сверь с ней. Да подчеркни все ошибки. Учи все снова, а потом пиши опять…

         - Ну, чисто?

         - Так точно.

         - Бери слова.

         Тот же прием. Один взгляд в черновик, и уже видно, выучил он французские слова или нет. (Между прочим, я взял за правило в пятницу, накануне отпуска, раздавать листки бумаги и диктовтьал по-русски двенадцать слов;  дети должны были в пять минут написать эти слова по-французски. Поблажек никаких. За незнание слова – долой балл, за ошибку – полбалла. У кого оценка меньше шести, тому отпуск откладывается до воскресения, чтобы подучить и снова написать, но уже удовлетворительно те же двенадцать слов.)

         Но вернусь к вечерним занятиям. Вижу переговаривающихся.

         - Почему не занимаетесь?

         - Выучили все!

         - Пожалуйте сюда. 

         Один –два вопроса, и уже определено, на место им идти или на штраф. Штраф с книжкой перед партой. Да не шевелиться! 

         Один докладывает, что выучил. Хорошо. Только отвечать теперь быстро… Опять запинается и пытается оправдываться – на штрафу учить трудно!

         - Кому вы это говорите? Разве я не знаю, что у шалунов наука входит в голову гораздо лучше через пятки? – говорю я серьезно и тоном, не допускающим возражений. 

         Для проказников, которые, освоившись в корпусе, пытаются идти против корпусных правил, я ввел «обучение пятками». Это выражение очень понравилось ребятишкам, и, прежде всего, потому, что я поставил отбывание штрафа на положение кавалерийского цука. Штраф никогда не назначал более четверти часа. Но зато какой штраф! Без малейшего шевеления. Наказанные, повернутые носом к стене, чтобы не видели меня, знали, что я не спускаю с них глаз. Стоило только повести плечами, чтобы размять спину, или шевельнуть рукой, даже пальцами, раздавался мой голос: штраф не считается, еще пятнадцать минут.

         Иной читатель возмутится: какое варварство, какое издевательство над детьми! Но сами-то дети видели в этом «обучении пятками» не издевательство, а уважение к их правам. Четверть часа! Всего-то! Все зависит от тебя самого, чтобы не получить прибавки ха плохую стойку. Убедившись, что я не держу на штрафу ни минуты лишнего, дорожили этим. И получалась не столько кара, не столько возмездие за шалость, сколько своего рода игра, требующая выдержки и терпения. 

         Наказанным полагалось отстаивать штраф после прогулки до вечерних занятий. Как только кадеты входили в сотню, я командовал: «Штрафным явиться!» Со всех сторон спешат шалуны. Спрашиваю:

        - За что?

        - За строй… полчаса.

        - Вы?

        - За единицу – час.

        - Вы?..

        У входной двери выстраивается лицом ко мне шеренга штрафных.

        - Господа, – говорю им, – я не могу точно следить, кто на сколько поставлен. Поэтому моего штрафа только четверть часа, но зато…

        - Знаем! – кричат весело и подмигивают друг другу. – Не подловимся!

        - Хорошо, тогда начинаем. Кру…гом! 

        За игрой внимательно следит вся сотня. Минут семь – никаких замечаний. Но вот:

        - Такой-то, пошевелил рукой! Еще четверть часа!

        - Обернулся!..

        - Шевеление пальцами!..

        Фамилии не справившихся с испытанием записываю в книжечку, чтобы не забыть востребовать штраф, если что-нибудь помешает отбыть его сегодня же. 

         Проходит пятнадцать минут.

         - Штрафные могут идти, – разрешаю я.

         Куда там! Наказанные еле двигаются. Отойдя от стены, садятся на скамейку. 

         - Вы что это? – спрашиваю, словно не понимаю, в чем дело.

         - Можно и посидеть… А вы не подловили, господин есаул! – глазенки горят радостью.

         - Ваше счастье! – отвечаю им в тон.

         Еще через четверть часа разрешаю сойти со штрафа остальным. Из этих несчастных двое попались снова. Они буду отстаивать пятнадцать минут вечером, перед укладыванием спать. А пока они не могут даже повернуться. При уставном поклоне их пошатывает. Мордашки серьезные. Тоже спешат к скамейкам. К ним подходят товарищи. Я тоже подхожу. 

         - Ну, что, – спрашиваю, – ушла дурь в пятки?

         - От такого штрафа как не уйти! – отвечают без злобы.

         - Значит, хорошо?

         - Очень даже хорошо! Думал, упаду!

         - От получаса-то? Ну и слабеха!

         Кадет смотрит на меня укоризненно, но злобы нет, и лицо не может удержаться, чтобы не расплыться в улыбке:

         - Больше не поймаете! 

         - Да я и не ловлю. Вы сами ловитесь.

         - Теперь не поймаемся!

         - Небось, поймаетесь! – я смеюсь. – Забудут пятки штраф, и голова опять дурить начнет. А мне только этого и надо!

         - Ну, нет, не дождетесь, господин есаул!

         На дежурство в сотню иду с истинным удовольствием. Сотня уже приготовилась и встречает меня любезными поклонами. Все веселенькие, мордочки смотрят лукаво. Я приветствую своих маленьких друзей направо и налево. Кто-то из них заговаривает со мной, и сразу же вокруг собирается толпа.

         - Господин есаул, а зачем вы все в книжечку записываете?

         - А как же! Не запишу – забыть можно. Вас вон сколько, а я один!

         - Вы так любите ставить на штраф?

         - Очень люблю! Если на штрафу меньше сорока человек, я огорчаюсь. Даже как-то нехорошо делается.

         - Ого, сорок! – удивляется малышня. – Ну, нет, сорок человек вам не поймать! Нарочно шалить не будем!      

         - Это плохо! Вы все делаете для того, чтобы досадить мне!

         - Так точно!..

         Дети в восторге. Игра в штраф вызывает настоящий азарт. 

         Сигнал трубы! Сотня моментально, с разбега, с самой отчаянной возни останавливается, как вкопанная. Ни один не забыл, что они наобещали мне. Замерли. Пока осматриваю строй, никто не шелохнется: кадеты знают, что я и увижу, и услышу. Поэтому они следят за мной, не отрывая взгляда. Уверены, что я люблю ловить их, и не даются. Разбойники ничуть не догадываются, что я пользуюсь вечным законом противоречия, открытым Аристотелем. Если бы они поняли, что я болею за них всей душой, меня стали бы травить. Теперь же они не хотят пойматься на штраф, потому что не желают доставлять мне удовольствие.

         Тихо, по-арендтовски командую:

· По классам!..

         Во время прогулки спрашивают, сколько попалось.

         - Мало, – отвечаю я печально.

         И сорванцы от радости начинают прыгать: то-то!

         И действительно: все реже и реже удается записать двух-трех неосторожно шевельнувшихся в строю. Иногда записываю шалуна, ничего не говоря ему. Кадеты всегда начеку: как только увидят книжечку, смотрят, кого же я поймал. Угадывают пойманного безошибочно. Сейчас же бегут к нему:

         - Тебя записал!

         - Записал?! – и несчастный мчится ко мне. – Господин есаул, вы записали меня? За что?

         - За то, что вертитесь. Явитесь поучиться команде «смирно»… 

         Вечером, перед укладыванием спать, вызываю штрафных к себе. Фамилий называть не нужно – явятся сами, ибо знают, что могу проверить по поминаньицу. Шеренга становится носом к стене, а я нарочно ухожу в дальний угол спальни или в умывалку. Один не удержался и повернул голову – смотрит, где я. 

         - Кто это там вертит головой!

         Спешу к шеренге, повторяю вопрос: кто? Конечно, полное молчание.

         - Вот и отлично! – не унываю я. – Порадовали меня! Спасибо за службу! Всей шеренге еще десять минут добавки!

         Кадеты, идущие мыться перед сном, останавливаются около оштрафованных и обязательно считают, сколько их. Но близко не подходят. В игру введено новое правило: тот, кто заговорит со стоящим на штрафу или толкнет его, даже нечаянно, во время возни с другими, немедленно становится на место штрафного.   

         Когда нет штрафных, шалуны дразнят меня:

         - Сегодня вам не везет? – Смотрят на меня сочувственно, но с ехидством.

         Я сокрушенно качаю головой и делаю вид, что сержусь за нелюбовь ко мне.

         - Это вы нарочно, что ли?

         - Так точно! – и смеются…

         Странное дело: когда первому своему выпуску я отдавал массу свободного времени, был для многих настоящим репетитором, чтобы помочь в учении, прощал, жалеючи, многие проступки, меня не любили. Теперь же я ни за чем больше не слежу, как только за коротким, но строгим штрафом, и все идет ладно. Отделение великолепно учится, злостных неуспевающих нет совсем. А как они научились стоять в строю! Любо-дорого посмотреть!

         Вывод напрашивался сам: внимание и мысль воспитанника нужно обращать не на педагога, а на самого себя. Скажем, как побороть привычку школяров резать парты? Оказывается, способ очень прост – он основывается все на том же таинственном действии Аристотелева закона о противоречии. Хочешь резать? Пожалуйста! Для этого у тебя и перочинный нож есть. Но за испорченную парту заплатишь из денег, которые тебе дают родители. Педагогу не нужно ни волноваться, ни кричать, ни стоять над душой кадета, ни следить за ним свирепым взглядом.

         В случаях, когда проступок не связан с чем-то материальным, когда от проступка страдает нравственность, прием тот же. Пусть добровольно выберет себе возмездие: на супе, без отпуска или штраф?

         - А никакого наказания! Я сам не знаю, как нашалил, и больше не буду.

         - Ну, нет! Ведь за парту вы платили?

         - Платил.

         - Это правильно?

         - Правильно. Но ведь там была вещь, ее нужно было чинить. А тут что я испортил?

         - А разве досадить своему товарищу – это не порча его настроения?

         - И что, тоже деньги платить? – хитро спрашивает негодник.

         - Деньги – нет, а вот расплата наказанием – да. Так что выбирайте!

         Подумает сорванец и выберет то, что короче – штраф. Пугает требование каменной стойки, но ведь всего пятнадцать минут!.. Эти «всего» надолго выбивают из головы дурь, а злобы нет никакой. Дешево и сердито! Да и выбор сделан самим кадетом – претензий у него не может быть ни к кому. 

         Каменная стойка, без шевеления даже пальцами рук, производит впечатление ошеломляющее – такое, что поражает не только наказанного, но и захватывает психику массы. И главное, это средство уже не частное, но общее. Природа человека заставляет его противиться отдельным личностям, а вот массе – никогда. Мой штраф был принят всей сотней как нечто особенное. Они не могли найти способа противления ему. Да и не было предлогов противиться.

         Таким образом, я нашел способ управлять малоуправляемой компанией. И все – благодяря тому же чудодейственному кавалерийскому цуку, обращающего самое жестокое наказание в благодатное воспитательное средство.  

         Воспитание штрафом исключало всякую возможность пререканий и жалоб. Когда кто-нибудь оправдывал низкую оценку, полученную на уроке, придирчивостью преподавателя, я восторженно удивлялся:

         - Да не может быть! Придрался?

         - Так точно.

         - А ну покажите как. Напишите на доске.

         Опускает голову и молчит. 

         - Давайте тетради.

         В черновой ничего, в беловой – то, что успел списать у товарища. Конфуз полный – урока не знает.

         - Что же это вы, изволите докладывать неправду? Нехорошо! Отправляйтесь на штраф учить пропущенное, а после вечерней молитвы за неправильный доклад явитесь отстоять еще и четверть часа. 

         Никто не пытается протестовать. Ну, как можно спорить о чем-то, если в строю вертишься, тело после бани не скрипит, а в черновой тетради не видно работы? Строптивость, недовольство, грубость, критическое отношение к корпусным установлениям – все теперь оказывалось для кадет опасным делом. Причем, оплошность огорчала только самого провинившегося. Кадеты знали, что я буду «очень рад», если поймаю в нарушении дисциплины, и мало сочувствовали пойманному – сам виноват! А если мне не удается никого изловить, предела радости нет уже у них.

         Милые дети! Они и не подозревали, что их внимание фиксировалось теперь не на недовольстве воспитателем, а на удержании себя самого от нарушения правил, грозящего штрафом. 

Шла война…

         Мое место было на фронте, и я подал рапорт об откомандировании меня в Действующую армию. Но дело пока обернулось лишь тем, что на время летних кадетских каникул я был направлен в запасной батальон готовить пополнение для фронтовых частей. Однако к началу учебного года мы, офицеры корпуса, по телеграфному приказу вернулись к своим воспитанникам.

         Пребывание в строю не помешало мне сразу же перейти от крайне утомительной службы в запасном батальоне к показавшейся теперь очень спокойной работе с детьми. Я любил ее. Если поставить себя так, чтобы кадеты не изводили и не травили, то лучшей жизни и желать нельзя. Мое мнение о службе в корпусе изменилось. Педагогическая работа трудна только в тех заведениях, где директор ищет у кадет популярности и этим искательством отдает воспитателей на травлю. И тут уж все зависит от самого офицера. Если он не умеет поставить себя так, чтобы его боялись и слушались, то его жизнь будет совершенно отравлена. Тогда лучше уходить.

         Как-то вечером я задержался в сотне. Дежурил Кирста, воспитатель 1-го класс. Добрейший человек, он, однако, любил покричать и без разбора наказать и потому держать сотню в руках у него не получалось. На его дежурствах всегда творилось нечто ужасное. Кадеты, несмотря на присутствие воспитателя, сидевшего на своем любимом месте около иконы, буквально сходили с ума. Расшалившись, они не могли успокоиться и тогда, когда это требовалось. Сигнал идти по классам или строиться встречали ревом. Во время построения нарочно продолжали шуметь и кричать, забавляясь тем, что дежурный офицер выходит из себя и старается перекричать их. 

         Кирста кричал и кричал. Я вышел из дежурной и стал смотреть, что происходит. Видя, что тишины не добиться, мой товарищ повернул сотню налево и скомандовал «На молитву!», думая хоть этим успокоить воспитанников. Но мальчишки расшалились так, что стали балаганить и во время молитвы – с шумом бросались на колени, били лбами в пол…

         Я быстро вошел в сотню и, став на левом фланге, вынул книжечку-поминаньеце. Кадеты сначала не заметили, что я смотрю на них в упор. Но вот карандаш записывает фамилии двух шалопайчиков, щипавших кадет из первой шеренги. Кто-то заметил меня и тотчас толкнул одного из озорников. Тот тревожно обернулся и замер на месте. Его поведение не укрылось от остальных. Оборачивается один, другой… Все мигом успокаиваются и принимают благообразный вид. Первый класс, панически боявшийся моего штрафа, мгновенно затих. Тишина удивила второклассников. Они взглянули налево и вдруг увидели меня… Сотня замерла.

         Посмотрю, что будет дальше. 

         После молитвы все отделения стояли как вкопанные. По пути в спальню, проходя мимо меня, старательно печатали шаг. Я вошел за ними. Никто не бросился с ревом по кроватям и в умывалку. Все тихо разошлись по своим местам – первый класс чистит сапоги, второй и третий направились мыться.

         - Что же вы перестали шуметь? – спросил я, когда Кирста ушел в умывалку. – Только собрался записать человек пятьдесят – и на тебе! Разве это хорошо? У войскового старшины шалите, а у меня не желаете… Нарочно, что ли?

         Последний вопрос я задал как можно грознее.

         - Да-а, вы в книжечку запишете!

         - Так что же? У войскового старшины вы по целому часу на штрафу стоите, а у меня и четверть часика не хотите отстоять? 

         Кадеты смотрят растерянно. Они ничего не отвечают, но я знаю их думку: «Да-а, попадись тебе, так за эти четверть часа плечи, спину и пятки наломает так, что и с двумя часами обычного штрафа не сравнится»…

         - Идите. Нехорошо это! – отпускаю я сорванцов.

         Они отходят, и я вижу, как оглядываются на меня, перешептываются и счастливо улыбаются. Довольны, что не доставили мне удовольствия!

         Мое отделение, второклассники, вело себя и училось отлично. Во второй четверти он занял в корпусе третье место. Первые места по старшинству баллов за успехи в науках занимают обыкновенно седьмые классы – в младших классах не принято ставить полные баллы. Но у меня был Егоров, имевший на круг двенадцать из двенадцати, человек шесть – выше десяти. На педагогическом комитете на класс было обращено внимание, преподаватели все очень хвалили второе-второе и говорили, что работать с моими – одно удовольствие.

         В свободное время мое отделение было самым веселым. Ни у кого не было горестей. Но и в веселье кадеты уже начинали руководствоваться теми же правилами, что и в учении. Они бежали ко мне с просьбами разрешить их спор в игре, спрашивали, как по правилам играть в футбол, бороться и даже… драться. Я усиленно развивал их физически. Кадеты очень полюбили гимнастику, тренировались, глядя на старших, в беге. Великолепным подспорьем в воспитании были и прогулки. Служба в звеньях уже вырабатывала у малышей умение командовать и подчиняться старшим из своих же товарищей.

         Стычек с родителями тоже не было. Больше того, мамаши не раз сообщали мне, что детишки любят мои дежурства – нет приставаний, драк. И даже мой штраф нравится, хотя все боятся его.

         Однако я не был удовлетворен своей работой. Мне было еще далеко, скажем, до Кутырева. Тот на своем выпуске показывал прямо-таки фокусы. Его отделение, конечно, потеряло сзади тоже немало кадет, но и он сделал так много, что многие офицеры просто удивлялись Например, тому, как из совершенно негодного мальчишки он ухитрился вырастить вице-урядника. Хуже его Бабкина шалопая не было. Чуть не выперли из корпуса. Но на педагогическом комитете Кутырев отстоял. Что делал воспитатель с Бабкиным и его приятелем туроверовым, сыном нашего же офицера, доподлинно неизвестно, но результат получился блестящий.

         У кутыревских кадет, оказывается, почти у всех была уже составлена самая определенная программа будущей карьеры. Теперь я понял, почему мой товарищ всегда приводит в отделение офицеров – своих прежних воспитанников. Те, по его наущению, давали младшим однокашникам очень разумные советы и манили за собой. Например, за Крыгиным в гардемаринские классы Морского корпуса пошли еще двое – Попов и кто-то еще. 

         Кутырев по-прежнему жал, его по-прежнему боялись, и потому он сам никак не ожидал, что в день его именин к нему в дом завалится человек десять депутации от отделения и приподнесет ему роскошный торт, да еще с чрезвычайно трогательной надписью по коричневой шоколадной корочке белым сахарным шнуром: «Любимому воспитателю – признательные кадеты». На приветственную речь кадет Кутырев уже не мог ответить ничего. У него задрожали губы, и он, под предлогом сказать кухарке, чтобы поскорее приготовила чай, убежал на кухню. И ничего не было удивительного в том, что кадеты уселись за стол, пили чай, а «вампир» угощал свои «жертвы»…

         И все-таки… Лица моих новых воспитанников не походили на лица прежних. Те были вечно хмурыми, всегда чем-то недовольны. А теперь личики у всех радостные. И все –начало! Первый час и первый день пребывания в корпусе сделали свое дело. Как жаль, что не удалось довести их до конца, чтобы окончательно увериться в правильности моих взглядов и сделать точную их сводку, которую можно было бы рекомендовать молодым, начинающим  воспитателям.

          1932 г., г. Каир.                                                                  
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